Грайфер Иосиф Авсеевич
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Интервьюер (И): Мы находимся в гостях у Грайфера Иосифа Авсеевича, который проживает по улице Жилуновича, 31, квартира 26, Минск, Республика Беларусь. Сегодня 2 августа 2005 года. Меня зовут Алеся Беланович, со мной Имке Хансем и оператор Александр Гирь. Йозеф Авсеевич, расскажите нам, пожалуйста, про свою жизнь.

Респондент (Р): Попробую. Ну что, мы уже говорили, родился я 12 июля 1926 года в городе Минске в семье инженера-электрика. Отец у меня был инженер-электрик, у нас это семейная традиция, мать была медсестрой, после меня в 32-ом году родился брат еще младший. Ну, как все дети, я пошел в школу и занимался до начала войны и успел кончить семь классов. К сожалению, больше я в школе не учился. Занимался спортом, занимался музыкой, как все дети у родителей более-менее обеспеченных, учили меня играть на мандолине, на гитаре, на скрипке, но потом это все оборвалось с началом войны. У меня был хороший музыкальный слух, но он не задействован. Ну, в принципе, довоенный период очень короткий, особенного ничего нет. Семья была хорошая, дружная, родители тоже были дружные. А потом началась война в 41-ом году. Когда началась война, мы пытались уехать из Минска. Пешком мы дошли до Могилева до Днепра, переправиться через Днепр мы не смогли, нас обогнали воинские немецкие части, и мы вернулись в Минск и в Минске попали в гетто, где началась вот такая жизнь. Это было в конце июля 41-го года мы вернулись, месяц мы странствовали и вынуждены были вернуться. В первые годы отец немножко работал по специальности, а у меня никакой специальности не было, семиклассник, четырнадцать лет, потом мне исполнилось пятнадцать. Работал я на черных работах, где-то что-то поднести, попилить дрова, но это принудительные работы, а не добровольные работы. Было голодно, мы сильно голодали, потому что кушать было нечего. Потом я работал, в Минске была ТЭЦ-1, она называлась львот, там я работал, выкатывал тачки с забоя. Она работала на торфу, и это очень тяжелая, грязная работа, вечно дышишь этой пылью, плюс и голодная. Единственное что там было, там река была, летом там росла крапива, вот я приносил домой крапиву, получался хороший суп, многие даже завидовали, даже так. И так продолжалось до конца 42-го года, вот эти разные работы, черновые работы. Очень тяжело. В конце 42-го года нас водили на работы под охраной, колоннами, и однажды, когда мы подходили, стояла группа немецких офицеров, ефрейтор и говорили: «Этот должен выйти, этот должен выйти, этот должен выйти…» Обычно это сопровождалось, после этого вели на расстрел, то есть, мы были уверены, что наша жизнь на этом заканчивалась. Оказалось, что они сказали нам прийти завтра утром на это же место и отвели нас на минский радиозавод. Там была воинская часть, как я потом узнал, они еще были ремонтировали приемники, гарантийная фирма «Телефункен». Нас отвели туда, сперва мы занимались тоже черной работой – кирпич, растворы подносили, там все прочее, ну, и водили нас обратно, на работу и с работы. В октябре 43-го года нами командовал ефрейтор Ганс Вольф, он сказал, что последний раз мы вас ведем, вы должны взять свои вещи и будете жить на заводе, с октября 43-го будете жить на заводе. К этому времени я уже приобрел специальность, работал электриком, и вот Гюнтер Каценштайн, он старше меня на пять лет, он до войны в Дюссельдорфе закончил школу электриков, он нас немножко учил, и мы работали электриками. Мне это было легко, потому что у нас в доме только про электричество и разговаривали, отца друзья и родственники. И мы там работали, тоже было голодно, отношение было разное – были и издевательства, было и нормальное отношение. Командовал этим отделением, это было немецкое отделение аптайденг,  Хаутман Тыс. Он был очень порядочный человек, но вокруг него было очень много непорядочных людей тоже, о есть, могли избить, могли все, что хотите. И так продолжалось до июля 1944-го году. В 44-ом году наступали советские войска, Красная армия, завод вывозили, нас привезли на станцию и должны были погрузить в вагоны, должны были отвезти в Германию и там сдать в концлагерь. Но в это время налетели советские бомбардировщики, началась паника, ну, мы убежали в рожь, там стояла высокая рожь. Три дня там прятались, а потом, потом увидели, что летают советские самолеты с красными звездами, их не обстреливают, тогда мы вышли, а там уже оказывается пришла Красная армия. И 3 июля 44-го года мы вернулись в Минск. Ну, и уже началась не очень легкая, но мирная жизнь. Это вот так вкратце. Я пошел работать сразу в 44-ом году, специальность электрика у меня потомственная, мне это было легко. Жену встретил в 44-ом году увидел, влюбился (смеется). Она тогда приехала из Харькова, она училась во Фрунзе, потом в Харькове, и приехала сюда продолжала учебу в политехническом институте. Ну, мы встречались, дружили, а в 45-ом году я потратил лето, два с половиной месяца, подготовился за три класса – восьмой, девятый, десятый, взял направление, сдал экстерном экзамены за десятилетку на аттестат зрелости и в 45-ом году осенью поступил в институт, но и работать продолжал. 
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То есть, это было дневное отделение, не было тогда вечернего, я учился, работал. Ну, в 50-ом году окончил институт, но инженером я работал уже с 48-го года, то есть, знания хватало для того, чтобы заниматься инженерными работами. В 46-ом году в мае мы с моей женой поженились, расписались, и в январе 45-го у нас родился сын первый. Ну, мы с ней живем до сих пор, мне повезло, она преданная, хорошая, умная женщина. Она окончила институт, она архитектор, у нее в Минске есть дома даже ее архитектурной постройки. Ну, а я работал инженером, много ездил по командировкам по важным объектам, по военным, по гражданским, занимался сложными работами, немножко рос по службе, в конце концов я был уже главным инженером управления, занимался электроникой, это сложная работа. А потом я понял, что я больше не могу, надо все время читать, учиться, учиться, но не хватает уже. И я ушел и перешел вот сюда главным энергетиком, это намного проще, чем заниматься электроникой, ну и так до сих пор все тоже самое. Второй сын у меня родился в 51-ом году, оба сыновья у меня тоже электрики. Один кандидат наук уже, а второй просто электрик, тоже занимались инженерными работами, ну, и сейчас работали. Родили мне, старший сын, внука, вот он сейчас здесь, он живет в Индии, он сейчас здесь в отпуске, там у меня есть правнук, которому уже шесть лет, такой хороший мальчишка, умный, разговаривает на четырех языках – русский, немецкий, английский и тамильский. Родители только на русском разговаривают, на английском – они на этом языке познакомились, а тамильского не знают, и сын, ну, у него от первого брака он на немецком языке, он в Германии родился, так что вот поэтому четыре языка. Потом он женат был, четыре года назад его жена с моим внуком его сыном попала в автокатастрофу в Польше, они погибли, четыре года назад он опять женился, у меня сейчас есть внучка, очень красивая, ей три года. А младший сын, у него два сына, один уже кончил институт, второй на третьем курсе института, жена у него инженер-строитель, сам он инженер-электрик, кандидат наук, ну, все нормально, вроде. В общем, в семье все нормально. Бывает всякое, у нас все хорошо, мне повезло. Ну и все, вкратце это вся жизнь в нескольких словах, можно сказать. Были неприятности у нас, вот у нас очень запущенная квартира, мы хотели шесть лет тому назад сделать ремонт, и сын был младший в Болгарии, они попали в автокатастрофу, случайно остались живы, но были шесть ребер поломаны, и ремонт не состоялся из-за этого. Спустя два года мы вот опять все купили, хотели делать ремонт – погибла невестка с внуком. Два года назад с лишним мы хотели делать ремонт, я упал на лестничном переходе, стукнулся головой, появились две гематомы, потом появились явления инсульта, рука и нога перестали работать, голова была в порядке, слава богу, это единственное, ну, а потом сделали операцию, сделали две дырочки, и все нормально стало относительно. То есть, опять ремонт сделать не смогли, хотим в этом году и боимся опять начинать. Если верить в такие вот вещи, то может быть не стоит, но делать надо. Трудно слушать не понимая, конечно, но… Вот. Поэтому квартира, вот видите, какая запущенная, но, не знаю, что. Сын младший говорит, что надо купить другую, а эту продать, не делать никакой ремонт, может быть тогда будет все в порядке. Вот так вкратце это и вся жизнь в нескольких словах, таких особых… Я много ездил на строительство, на электростанции, на военные объекты, мне, в конце концов, присвоили звание майора с правом ношения формы на объекте. То есть, я вроде и гражданский, вроде и военный (кашляет). Работа эта считалась секретная, поэтому я не имел права выезжать за границу, хотя мне очень хотелось попасть в Германию, откуда вся моя родня. Ну а после развала Союза стало возможно ездить, все эти допуски исчезли. Поэтому я каждый год, я четыре года подряд ездил, а потом упал, вот два года не могу попасть, а очень хочется, потому что я там чувствую себя как дома. Моя вся семья попала сто с лишним лет назад из Верхней Баварии с Баварских Альп. Ну, собственно говоря, я, пожалуй, все и рассказал так вкратце. Если считаете, что надо более подробно, тогда спрашивайте, я не знаю, что еще рассказывать. 

И: Спасибо. 
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Р: Я люблю музыку, люблю искусство, люблю литературу, собираю вот эти игрушки всю жизнь. Не собираю, а коллекционирую, это разные вещи, потому что собирать можно не зная, а я знаю страну происхождения, кто делал, когда, тут весь мир у меня представлен, их очень много. Это не все, это малая часть. Ну, жена не против. Вот. Других увлечений таких, я говорю, люблю искусство, люблю литературу, у меня много альбомов по искусству. Мне это нравится, потому что от своей специальности надо как-то понемножку уходить, какая-то отдушина должна быть, одной техникой заниматься грустно. Ну, работаю. Надо увольняться, конечно, в моем возрасте люди уже не работают вообще-то, я справляюсь, отпускать меня не хотят. Я не знаю, что еще можно сказать. Вот и все, наверное. Видите, вся жизнь умещается в очень краткие воспоминания. Дома все было нормально, измен не было с нашей стороны ни у кого, так что скандалов не было, живем спокойно, слава богу. Я думаю, что бог на нашей стороне, я так думаю, ну а что он думает там, я не знаю. Я верю, я протестант, крестился я в Германии в лютеранской церкви, а до этого никакой религии у меня не было, это вот первая и, наверное, последняя. Жена христианка, так что у нас два рождества, две пасхи празднуем, удобно. Вот, все, наверное. Не знаю, о чем еще можно говорить таком кратком. Воспоминаний обычно много, но я потерял много родни, я потерял очень много друзей во время войны, и после войны все мои однокашники, ну, школьных у меня почти никого не осталось, по-моему, из нашего класса осталось в живых после войны три человека, а институтские фактически все, кто перестали работать, они умерли. То есть, человек должен иметь интерес и чем-то заниматься, иначе жизнь прекращается. С моей группы в институте 25 человек осталось четыре вместе со мной. Ну, и слава богу, время прошло с 50-го года, это сколько – 55 лет после окончания института, немалый срок, да? Ну, я думаю, все, я не знаю, что можно еще рассказать, если будут вопросы, я расскажу, конечно, а так… Хочу поехать в Германию в гости, очень хочу, мне там очень хорошо, у меня такое чувство, что я попадаю домой после перерыва, там мой дом, тянет меня туда. В Баварских Альпах есть город с моей фамилией, внук там был и привез мне шильду городскую. Жена у него немка с Мюнхена, тоже из Баварии, но встретились они в Индии. Первоначальное знакомство было на английском языке, я, к сожалению, не учил в институте английский, я его не знаю, я по-английски могу сказать: «I don’t speak English. I speak Russian, Germany», но разговаривать я не умею, зря. В свое время надо было учить. Немецкий я знаю в совершенстве, так же как и русский, читаю, пишу, хоть никогда его не учил, это с детства. Мои родители, когда я был маленький, когда они хотели, чтобы я знал, учил разговор, они разговаривали на немецком языке. Лет к пяти, может быть, к шести, я уже прекрасно все понимал и разговаривал, но делал вид, что не понимаю, а потом пришлось признаться. Так что, это детское оно остается на всю жизнь. Вот и все, ну, что еще можно вспомнить. Не знаю, не знаю, грешить я не могу на свою судьбу послевоенную, хорошая жена, хорошие дети, хорошие внуки, нормальная работа всегда интересная была, пришлось в свое время, конечно, догонять, догонять, догонять, электроника все время движется вперед, а у меня всегда было много подчиненных, я должен был быть лучше их, поэтому пришлось все время заниматься. Потом бросил, перешел, главный энергетик – это технически намного легче, объем больше, но легче, главному энергетику подчиняется все: и электричество, и вода, и тепло, и воздух, канализация, - все это служба главного энергетика, но у меня, правда, есть замы, которые занимаются тоже, не я один. Вот и все. Претензий по работе никогда не было, претензий дома от жены тоже никогда не было (смеется), я по натуре однолюб, поэтому меня никто никогда не интересовал кроме моей жены, бывает такое, всякие же люди бывают. Ну, вот и все. Со здоровьем не очень важно, конечно, но, когда мне было сорок лет, врач решила, что я уже должен умирать, а я в это не верил, вызывал «скорую», они мне делали укол, ходил кататься на лыжах, все, и я натренировал свое сердце и решил, что можно еще пожить. Так вот, после этого я еще прожил сорок лет. То есть, человек никогда не должен сдаваться, он должен всегда бороться по мере возможностей, конечно, и не затрагивая никого своей борьбой. 
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В партию я никогда не вступал, я считал, что это, у меня дед умер из-за того, что партийным был. Мой дед вступил в партию в 1903 году, в 1905 он сидел в тюрьме, а в 36-ом году его исключили из партии, потому что он был не очень грамотный, он был монтер, но так написали заключение: «Лицо, ничего партии не дающее, балласт». Когда он шел с парткомиссии, представляете, человек столько лет был в партии, его исключили, была глубокая осень, он простыл, воспаление легких потом перешло в туберкулез, и он умер из-за этого. Я потом считал, что я не хочу, если так с человеком поступают, значит, не надо такая партия мне, мне лично. Вот так. Меня заставляли когда-то, я был начальником управления, главным инженером, я говорю, мне не надо эта красная книжка, у меня есть диплом, я инженер, у меня есть специальность. Некоторые поступали в партию из-за карьеры, очень много, а я не хотел. Вот так. Жизнь кончается уже, сколько той жизни осталось, кто его знает, может быть ему только известно. Вот. Но и сдаваться никогда, человек не должен никогда сдаваться. Я по натуре фаталист, я считаю, то, что у человека должно быть, оно обязательно произойдет, поэтому надо верить в то, что будет и то, что есть. А внук у нас, тот что в Индии, он индийской религией занимается, он верит совсем в другое, у него другие интересы. Вот он говорит, что убить моль нельзя, человек рождается неоднократно, он говорит, если он хороший, он может опять быть человеком, а если плохой, то какой-нибудь там гад или моль, но убивать нельзя, поэтому он ловит моль и выносит ее в коридор (смеется). Ну, мы это не совсем понимаем, конечно. Вот мы сидели на даче, он ловит комара и выносит его на улицу, такое убеждение. Но я туда попасть не могу, там очень жарко, там очень тяжелый климат, это на берегу Индийского океана, там обычно, если холодно – это 20-25 градусов, сейчас там сорок. Но он говорит, что у нас тут холодно, ему тут холодно, он привык, они уже там, тринадцать лет он там живет уже. Ну, вот женился, нашел себе там жену, которая приехала из Германии, у нее тут родители, мать, отец, сестра и братья, а она не хочет там жить. И он не хочет, и здесь не хотят жить, вот живут там. Что будет дальше, я не знаю. Первое время он там в Индии работал в государственном архиве, переводил рукописи с санскрита на английский язык, санскрит – это древнеиндийская письменность. Там копейки платили, а потом, лет, наверное, семь или восемь, он познакомился с очень старым йогой, которому тогда уже было девяносто с чем-то лет, мой Андрей ему очень понравился, и он его учил йоговскому массажу, это очень эффективно, и он там этим занимается, у него клиентура со всего мира, заранее записываются, приезжают. Он утром выходит, говорит, что получает космическую энергию, правда это или нет, но раз со всего мира приезжают, значит, смысл, наверное, есть в этом. Сейчас он вот здесь. Здесь он массажем не занимается, только меня как-то пару раз полечил, вот. А остальные, ну, один кончил институт уже экономический, второй на третьем курсе. Все, по-моему, я с этого и начал этим и кончаю. Ну, вроде все пока, не знаю, как, что еще рассказать, я не знаю, давайте вопросы, на них легче отвечать. 
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И: Давайте вернемся в Ваше детство, расскажите, пожалуйста, сколько у Вас братьев и сестер.

Р: У меня один брат был родной, сестер не было, он младше меня, он был 32-го года рождения, но он уже умер лет шесть назад, даже семь из-за болезни. Были двоюродные братья, сестры, и было много, но они все погибли, фактически, вся семья погибла. Он был младше меня на шесть лет, просто так совершенно разные интересы, разные друзья, разные возрасты. Перед войной он пошел в школу, по-моему, первый класс кончил, что ли. Больше никого не было, были дядя, были двоюродные сестры и братья, была бабушка, были отца сестры, но их всех нету, они все погибли. Семья была большая, неплохая, один брат только жил, он был в Ленинграде, он остался жив, но он тоже умер десять лет тому назад, отца брат, он тоже был инженер. Все, то есть, мои родители не завели много детей, решили, что двоих будет достаточно. Ну, учился в школе, я учился в школе, у меня было много друзей. Фактически после войны никого не осталось, война эта очень почистила людей, уничтожила.

И: Расскажите, как вы относились друг к другу в семейном кругу.

Р: В каком смысле?

И: Как Вы решали проблемы в семье?

Р: Ну, проблемы были не у меня, а у родителей, фактически, то есть, у нас не устраивали общего собрания, что и как делать, они решали, а наше дело было учиться и помогать родителям по мере возможности. Мы жили в деревянном доме, не собственном, но там не было ни отопления, ни воды, то есть надо было напилить, нарубить дров, принести воду, это на мне висело, это я должен был делать, младший брат еще был слишком мал. Отец и мать работали. Отношения, я не сказал бы, что были плохие, нормальные были отношения семейные, без таких эксцессов, нас никогда не били, не наказывали, только словами, хоть и было за что, потому что жил я в таком районе, где много хулиганья и все можно было перенять, очень много нехорошего, но как-то не получилось, не нужно было этого. Я с детства, я, допустим, совершенно не ругаюсь, я не признаю мат, сквернословия и никогда, и сейчас тоже, и в детстве тоже нет, я своих подчиненных приучил, что ругаться не надо. Если вдруг они выругаются, увидят меня, так они потом передо мной извиняются. То есть, ну, хоть я и рос в такой среде, где можно было этому научиться, но не научился, наверное, было заложено что-то в меня другое. Нормальные отношения. 

И: Расскажите нам, пожалуйста, о Ваших семейных традициях.

Р: Семейные традиции? Я не знаю. Семья была фактически не верующая ни во что. Мать имела еще какую-то иконку православную, а отец вообще нет. Отец же попал в период, когда произошла революция, когда все отметали. Он был в армии во время гражданской войны, воевал. Ну, какие традиции. Праздновали Новый год, как разрешили, у нас же не разрешали праздновать Новый год официально, только потом появилось. Мы же не знали в детстве, что такое елка, что такое Новый год, и даже дни недели были другие, не было понедельника, вторника, там, были первый день недели, второй день, пятый, шестой, а потом опять ввели Рождество, ввели празднование Нового года, ввели неделю такую, как у нас теперь, и пришлось ее учить, потому что мы не знали, что такое понедельник, вторник, среда, четверг, но быстро выучили. На праздники собирались дома, приходили родственники. У отца был брат в Минске и две сестры, и мать, собирались вместе, праздновали такие революционные праздники, прямо скажем, так. Вот и все. Я считаю, что семья была хорошая, учили нас хорошо относиться к людям, не злобствовать, не ругаться, ничего. Ну, удалось им это, по-моему, хотя я прошел слишком много, что могло заставить этим заниматься. 

И: Ваша семья отмечала еврейские праздники?

Р: Я не знал, что это такое, они по молодости знали, что это такое, никаких. Мама иногда пекла куличи на Пасху, на Рождество там, но это не еврейские, это православные праздники. 

II – 0.00

И: Какие революционные праздники Вы праздновали?

Р: Праздновали 1-го мая, 7-го ноября, День конституции сталинской когда-то праздновал, да и все, вроде, не так их много было. Ходили на демонстрацию, кричали ура там, как и все, веселились. Вместе с тем это было хорошие, веселые праздники, потому что у человека должен быть какой-то праздник все-таки, религиозных не было, были такие. 

И: Ваши родители придерживались каких-либо политических взглядов?

Р: Отец у меня был беспартийный, мама тоже, но мы не были врагами существующего строя, но и не очень радовались. Дело в том, что ведь все знали, что людей сажают, уничтожают, все это было не секрет и никто этого не приветствовал. Все боялись, был такой период, что когда ночью машина по улице едет, то все думали, что это за ними. Поэтому такой особой преданности я не знаю. Думаю, что нет, нет. Кроме деда, у меня, а дядька у меня был в Ленинграде, отца брат, он был член партии, правда, но он был далеко от нас, он иногда приезжал, но редко. Семья его тоже тут погибла, они на лето приехали сюда, тут и остались, была жена и два сына, два моих двоюродных брата, их живьем закопали в гетто. Нет, думаю, что нет, вот я сейчас думаю, что нет. 

И: Расскажите, что Вы помните о дедушке.

Р: О моем дедушке? Ну, он при мне он еще работал электромонтером, он был очень предан идее коммунизма, верил во все это, ну, если он был членом партии со 1902-го или 1903-го года, вот, все праздники отмечал. Религиозных праздников у них не отмечали тоже, хоть в принципе, я думаю, что бабушка у меня была верующая, я так думаю, но явно это нигде не проявлялось, потому что никаких праздников, кроме революционных этих не праздновалось, во всяком случая я этого не видел, никакой ни Пасхи, ничего не было. Такая странная семья, да. Он верил во все это, читал литературу, был уверен, что все правильно, его трудно было переубедить, а потом его выгнали, потом он заболел и умер. Вот и все, в благодарность за все сказали, что он балласт, что он не нужен партии, но это и слава богу. Почему я знаю, у меня отца брат был в Ленинграде, он был начальником цеха крупного завода, однажды за ним приехали, а в те времена, когда приезжают, это значило, что можно не вернуться, привезли до Дворцовой площади, там находилось МВД тогда, КГБ еще не было перед войной. Привезли туда, вот вы не смотрели «Кремлевские куранты» спектакль такой, там говорили: «Собирай чемоданчик с бельем», вот так ему и жена собрала, привезли, просидел он там до часа ночи, а потом его позвали в кабинет и сказали, что с этого времени вы у нас работаете техническим экспертом. Он говорит, что я же на заводе начальником цеха. Нет, вы уже здесь, вы здесь на партучете. И вот он там работал до начала войны, и поэтому он написал…, а потом выяснилось, родители кто, он написал в ЦК КПБ Белоруссии по поводу отца, почему он был исключен из партии. И вот у меня лежит такой ответ, он и сейчас есть ответ, что он исключен как балласт, то есть он не враг, ничего, для брата это было хорошо, а так бы и того посадили. Ну вот, это был в нашей семье, который, наверное, верил в это все. У него были две сестры, они еще работали тоже в университете на химическом факультете. Нет, дома у нас не приветствовали все это. Я говорю, мы не были врагами, но и не были восторженными такими. Таких семей было очень много, люди же все знали, все видели, и не приветствовали это все. Матери сестры мужа посадили тоже, он был член партии еще дореволюционных времен, он родом из Польши был, из Лодзи, его посадили, а вернулся он, когда после Хрущева стали выпускать, он вернулся и пожил после этого два года еще, тоже стал не верить в партию. 

И: За что его посадили?

Р: За что всех сажали? Враг, шпион, не знаю, как хотели, называли. Издевались над ним сильно, когда посадили, но он не написал признания, иначе бы его расстреляли, наверное, а так он сказал, что все не правда. Его сослали на десять лет, а потом еще на десять. Издевались. Связи не было, писем не было, а когда он сюда приехал, так жена уже у него умерла, сын погиб в партизанах, второй сын остался, он сейчас… Мой двоюродный брат, он живет в Канаде, вот он с женой (показывает фотографию) на фотографии, они уехали лет, наверное, двадцать назад. Они там живут, у него там своя семья, с женой он уехал, конечно, и с сыновьями, там у него внуки, внучки, в общем, он уже не наш. А поехать я не смог, однажды он к нам приехал, потом ему делали шунтирование сердца, он приехать не может, мы перезваниваемся каждую неделю. 
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А мы с женой хотели поехать, я раз обратился в канадское посольство в Москве, мне отказали, второй раз съездил в Москву – мне тоже отказали, причина: «Мы вам не верим, вы, наверное, поедете и там останетесь». Меня довели до того, что я уходя говорил, в гробу я видел вашу Канаду и больше я к вам обращаться не буду, при чем, они же деньги берут за визу, а визу не дают. Он там живет, больше никого нет, он у нас был как родной. Когда отца его посадили, вот, он у нас жил и воспитывался, мои родители забрали его к себе, он был младше меня на год, иначе, не знаю, что с ним было бы. Так что, он мне как родной брат. Мы по телефону разговариваем, видео посылаем кассетки вот, он мне посылает. В прошлом году приезжала его внучка, она чуть-чуть разговаривает на русском языке, там английский, а я английского не знаю, не выучил в свое время, а зря. В институте я учил, четыре года учил английский и ничего не знаю. Все, собственно говоря, ничего такого знаменательного… У меня было много друзей и по школе, и по классу, и по улице, те, которые более порядочные, в хулиганские эти компании я не лез вроде бы, но мог драться, да, у нас был такой порядок, если тебя бьют, то надо, независимо, кто ты, надо защищаться, грызться, кусаться. Если пару раз отобьешься, тебя потом не трогают, все, ты уже в недосягаемости. До войны еще как, улица на улицу, то есть, на чужую улицу тоже нельзя было попасть, изобьют. Значит, мы шли два-три, пару раз отобьешься, потом ты уже идешь, тебя не трогают, и кто с тобой, тоже могут идти. Драться меня научили, мне это в жизни пригодилось. Вот эти, что сидели в тюрьме, тогда же не было ни самбо, ничего, они нас научили, как драться, как по настоящему уметь себя защищать. Я вообще здоровый был, в четырнадцать лет я был такой, как сейчас, может быть, здоровее даже. Но я не лез ни в какие драки, мне это не надо было, но себя я защищал, и брата тоже, вот.

И: Вы дружили с еврейскими детьми?

Р: Нам было без разницы, до войны мы этого не чувствовали, не знали. У меня в классе было половина на половину, но все друзья, и никогда этого вопроса не возникало, это потом уже во время войны. Я даже не знал, кто мы по национальности, меня это совершенно не интересовало, и не только меня. Потом я уже знал, что такие были, всякие, мы в гетто встретились, а так я… это не имело значения, никакого. 

И: У вас была любимая учительница или учитель?

Р: Любимая, да, кстати, Белочка, учительница белорусской мовы. Почему-то она была молоденькая и очень симпатичная, и еще был учитель географии, у него фамилия была Мельцер. Он очень нравился нам, мы таскали ему карты, это все, он очень хорошо преподавал, интересно географию. А она была очень симпатичная и только кончила институт за год до войны, мы ее любили. 

И: Вам рассказывали в школе о Германии?

Р: В школе, вы понимаете, в разные периоды, когда не дружили с Германией, говорили – фашисты и все, когда дружили какой-то период, так все хорошие в Германии. А в журналах печатали, вот у меня родители подписывались на журнал «Костер», «Пионер», там писали и то, что происходило в Германии, и как уезжали многие немецкой национальности из Германии. Но специально направленной такой агитации против не было. 

И: Вспомните, когда, в какой ситуации Вам рассказывали о Германии плохое.

Р: Да я не могу даже вспомнить такого. В школе этого не говорили.

И: Может, в семье?

Р: В семье не было таких вопросов, не нужно было. Я же говорю, до войны была интернациональная семья, интернациональная школа. В журнале иногда писались, вот, я помню рассказ «Фриц и его родина», который уехал в Германию, там ему было плохо, и он вернулся, а так, не помню такого. Причем, тогда Сталин заключил мир с Германией, дружба была, война началась, еще возили продукты в Германию, было такое. Нет, не разжигалась эта рознь, я такого не помню. 

И: Может, Вы помните, о чем писалось в газетах в эти дни, о войне в Европе в 39-ом году.

Р: Ну, конечно, началась война, началась война Германии с Англией, немцы захватили Судеты, и об этом писалось в газетах, Румынию, это все было в газетах, все это писалось, об этом рассказывалось по радио. Но радио то, тарелка была, правда, у нас дома уже был приемник, но, в принципе, вся тарелка рассказывали и очень негативно. Ругали Лигу наций, ругали англичан в свое время за то, что не заступились за Польшу, за Чехословакию, вот с этого началась Вторая мировая война, с Польши. Было, об этом писали и говорили, и очень негативно, но не говорили, что это немцы виноваты, понимаете, не было такого, что немцы, нет, Германия – да, немцы – нет. 
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И: Может быть, Вы помните настроения среди жителей в это время, в 39-ом году?

Р: Честно сказать, по-моему, безразличное, по-моему, думали, что это здесь  никогда не будет, это недосягаемо, где-то это там. Такого большого негатива, ну, может быть где-то на собраниях партийных, я не знаю, а так, нет, нет. Дома больше обсуждались репрессии, которые происходили у нас в стране, людей сажают не известно за что, потом начали выпускать кое-кого – был такой период. У меня на улице было два друга, их отцов посадили, они были в конной армии, потом их выпустили, и у одного отца был инсульт, он лежал года три без движения, ни встать не мог, ничего. Пришли немцы, он встал. Стал директором рынка, а когда пришли обратно советские войска, он обратно, ему стало плохо, он опять слег и умер. Это не было, это, наверное, стрессовая ситуация. А второго отца расстреляли немцы в первые дни войны, они шли, и там в немецкие части кто-то из толпы выстрелил, они построили, каждого десятого вывели, десятым попал мой товарищ, отец его быстренько с ним поменялся, и отца расстреляли. Меня тоже расстреливали однажды, у меня тоже такое было, ни за что. Но я остался жив. Стреляли, все упали, и я почему-то упал, или я сознание потерял, а потом все мертвые, а я живой. То есть, поддерживал меня, наверное, бог.

И: Было ли известно до войны, как в Германии относятся к евреям?

Р: Я этого не знал. У нас в классе появилась девочка, которая бежала из Польши, когда туда вошли немцы, но они бежали не потому, что она еврейка или кто-то там еще, не было, понимаете, совершенно не было национализма внутри у нас, мы воспитаны были в другом духе. Мне было без разницы, я же говорю, я не знал, кто, что. По имени и по фамилии, какая разница, дружил с одним, со вторым, друзья были разные,  нет, не стоял национальный вопрос. Разговор был о правительстве, о том, что фашизм преследует людей,  но у себя в стране. Это я потом узнал, 38-ой год, хрустальные ночи в Германии, и все это, и Гюнтер мне это рассказывал, он это все пережил. А так, даже немецкие солдаты относились к нам по-разному. Вот мы на заводе жили в бараке, там были охранники, пара немецких солдат, два Ганса, один австрияк, а второй из Гамбурга. Они каждый вечер приходили к нам в барак: «Мы хотим посидеть в семье», - они говорят. В семье, понимаете, им без разницы тоже было, кто мы такие. Потом они исчезли куда-то, я не знаю, куда, они в возрасте были, лет по 45-47. И работали мы, руководил нами потом мой Гюнтер, потом еще друг был такой солдат, лет по двадцать нам было, Гельмут Зайкер его фамилия и имя было, у нас с ним были дружеские отношения, как ни странно, понимаете. Ну, мы близки были по возрасту, и никогда не возникал вопрос, у меня с ним во всяком случае, кто он и что он, кто я. При чем, у меня вообще, у меня смешанная национальность, у меня лично, понимаете, у меня в роду больше немцев чем евреев. Так получилось, потому что когда они уехали их Баварии в Россию, то попали в город Энгельс, они уехали как немцы. Что потом произошло, я же не знаю, у меня нет данных, но это было 150 лет назад, наверное. Так что, не было, не было агитации против немцев, не было агитации против любой другой национальности, я этого не помню, я этого не знал, меня это минуло, и думаю, что в школе тоже не было такого, не помню. 

И: Расскажите, пожалуйста, о ситуации, когда Вы узнали о нападении на Советский Союз.

Р: Когда мы узнали о нападении, отца дома не было, он работал, он двое суток еще работал, он не знал, что началась война, а мы были с мамой, с братом, дачу снимали. Там радио не было, а первый раз мы узнали, самолеты летели над Минском, делали круг и бомбили Минск, Минск горел полностью. Вот мы узнали, что война, а потом где-то послушали приемник. Они передавали, что задержаны немцы, война идет на старой границе, это была неправда, и все нормально, можете не беспокоиться, а правительство уже успело удрать. А потом мы попытались уйти, мы пришли пешком в город Червень, мы попали туда 2 июля, а немцы уже давно были в Минске, там советская власть, там бесплатное питание, расселяли по деревням, а через два дня сказали уходить, немцы уже подошли к Червеню этому. Мы пошли. Пошли пешком. (Звонок)

И: Мы разговаривали о том, когда Вы узнали о начале войны.

Р: Начали летать самолеты и бомбили. Когда мы ушли с этой дачи, Минск горел, почти уничтожен этот город. Это было спустя, наверное, два дня от начала войны. Начало я…, у нас радио не было включено, мы не знали. Отца дома не было, потом отец пришел, и мы, не заходя домой, прошли через город горящий и пошли дальше, то есть, без вещей, без ничего, уходили от войны. И не ушли.
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И: Предпринимались ли организованные попытки со стороны городских властей эвакуировать людей?

Р: В Минске нет, абсолютно. Они сами удрали, и на этом все кончилось, не объявили ни эвакуацию, ни о том, ведь говорили по радио, что ничего, война дошла до границы, еще близко нет еще. Поэтому, как кто мог, так и уходили, кто уезжал, мы пешком шли. Я говорю, мы дошли до Могилева, вот два дня задержались в Червене, если бы мы не задержались, если бы они не говорили, что все хорошо, то мы бы успели переправиться через Днепр, а так мы не успели. Войска оказались механизированы, они быстрее, чем мы, прошли, и мы вернулись обратно, сперва в местечко Смиловичи, есть такое под Минском, потом пришли жандармерия с такими бляхами, называется фельдполицай, и сказали, что все неместные должны вернуться по месту основного места жительства, и мы пошли в Минск, а они назавтра всех евреев в Смиловичах расстреляли. У них была команда местных, ну, у немцев порядок, если местных расстрелять, значит надо только местных, расстреляли. А мы пришли, попали в этот котел. Огромный тяжелый труд, голод, все время хочется кушать. Когда-то нам на заводе с товарищем дали булку хлеба, мы что-то сделали, почти три килограмма, даже больше, мы решили, сели, по кусочку съедим, а остальное понесем домой. Мы не заметили, как эти три килограмма с чем-то съели, и все, ничего не понесли, все равно остались голодными. 

И: Расскажите нам, пожалуйста, как Ваша семья попала в Минское гетто.

Р: Очень просто. Мы пришли из Смиловичей, прошли через город и попали, уже было гетто, мы пришли в гетто и все. Наш дом оказался тоже на территории гетто, мы попали в свою квартиру, в которой уже жило, по-моему, шесть семей или семь, и мы туда еще пришли. Вещи все были разграблены, ничего уже не было нашего, вот и все. 

И: Какое настроение было среди жителей гетто?

Р: Какое настроение? Беспросветное. Все время расстрелы, кроме вот этих погромов, которые были массовые, каждый день кого-то убивали, ночью и днем, и когда хотите. То есть, надежды почти не было. Вы знаете, когда человек обречен, он чувствует себя обречено, а сделать ничего не может. Кто мог, уходил. Я тоже должен был уйти, была договоренность, в это время меня выдернули и отвезли на завод. Мои друзья ушли в лес, а я вот не смог.

И: Когда Вы возвращались, Вы еще не знали, что, что твориться в минском гетто?

Р: Нет, конечно. Мы вернулись, а там уже полицейские, к этому времени они уже стояли, кстати, не немцы, стояли белорусские полицейские, в черных мундирах с белыми обшлагами, с повязками, и все, давай, давай, давай. А там уже, я не помню, сразу была проволока колючая или потом чуть-чуть позже, но уже выйти нельзя было. Правда, я уходил, мои друзья за территорией гетто, они к нам приходили, и даже когда была проволока, они под проволоку проходили, продуктов нам немножко приносили. Дружба она сохранялась ведь независимо от национальности, люди были по другому настроены, поэтому мы долго общались, еще, наверное, полгода можно было нырнуть под проволоку, сходить к ним. Идти было сложно, потом собирали лекарства, отправляли в партизаны, собирали оружие, потом договорились, что можно было уйти, но одному, без семьи. А в это время там нас задержали, вот, вытащили из колонны, вот этот был Гюнтер Каценштайн, он уже там был, по-моему, там жили люди на заводе уже, бывшие работники виленского, а потом минского радиозавода. Там были специалисты, они занимались ремонтом приемников, аппаратуры какой-то, когда мы пришли в гетто, они жили в нашей квартире. Я даже фамилии их помню, а потом оказалось, что они там. Нас приводили, а потом, я же говорю, 30 октября 43-го года нас поселили туда на постоянно. Несмотря на войну, несмотря на гетто, дружба сохранилась, я же говорю, мои друзья приходили ко мне, я приходил к ним, рискуя, конечно, очень сильно, потому что убить могли, когда перелезаешь через проволоку. И после войны мы дружили, война кончилась, а дружба сохранилась, вот. Но, когда мы возвращались, мы узнали, что там будет такое в этом гетто, огородили, но мы не знали, что это называется гетто, это потом мы уже узнали, спустя это время. Лично я по своей родне мог доказать, что я не имею к этому отношения, к еврейству, но это было очень сложно уже, потому что маховик был запущен на уничтожение. Сто тысяч человек было в минском гетто. Там что, вопросы? Ну, давайте.
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И: Опишите, пожалуйста, повседневный день в гетто, как он проходил.

Р: Значит, во-первых, очень много семей жили вместе, скученность очень большая была, я же говорю, в нашей квартире вместо одной нашей семьи жило еще пять, шесть семей, а квартирка была маленькая – две комнатки в деревянном доме. Вставали рано, в восемь часов колонны отправлялись уже на работу, возвращались в часов пять, иногда в шесть, семь. А дальше нечего делать было там, электричества не было, света не было, керосина не было, то есть более-менее такая растительная жизнь. Но были друзья, мы общались, встречались, передавали немножко оружие, лекарство передавали за территорию, как ни странно. На заводе тоже много собирали, передавали. Друзья оставались друзьями, становилось все меньше и меньше, людей уничтожали. Смысл то был всех уничтожить, и я не должен был жить вообще то. Единственное, что, я вот не помню, что был страх смерти, не было такого. Даже, когда меня расстреливали, я не верил, что меня убьют. Вот не верил и все, как будто это меня не касается. 

И: Расскажите, что это была за ситуация.

Р: Это была ситуация, выдернули человек двадцать, по какой причине, я не знаю, повели к забору какому-то, стояли немецкие солдаты, была команда стрелять. Глаза не завязывали, руки не завязывали. Раздался залп, и все, я больше не помню. А потом я очнулся, я лежу среди трупов этих. Почему, не знаю. Или я упал раньше, чем попали в меня. Никаких объяснений ведь не было, смысл был как можно больше убить. Все. Стреляли по детям, за территорией гетто солдаты игрались, бежит ребенок, он прицелится, стреляет в него. Там же забора сплошного не было, колючая проволока просто. Каждую ночь кого-то убивали, целую семью или целый дом уничтожали, туда заселялись другие. Потом привезли из Германии эшелон, там сделали проволоку, нас выгнали из своей квартиры, поселили вот этих немецких из Германии, а мы попали в другой дом, другую семью. Там не спорили, не выгоняли, каждый готов был приютить. Вот туда приехал этот Гюнтер, потом мы познакомились с ним уже на заводе. Там на заводе были из Германии, из Чехословакии, из Австрии собрали людей, евреев, они там были, не много, было человек двести, наверное, на заводе. Им было тяжелее, чем нам, потому что они не знали языка, ни общения, они были за двумя рядами проволоки. Мы хоть могли через проволоку что-то там, а они ничего, они умирали от голода больше, чем наши. У Гюнтера Каценштайна у него жена была немка, но она не оставила, она поехала с ним сюда, она не должна была ехать. Здесь ее расстреляли, и родители его погибли здесь, тоже расстреляли, а он остался жив. Когда мы убежали, некоторые убежали, а некоторые не успели, он попал в концлагерь, он высокий, он был на голову выше меня, он весил двадцать с чем-то килограмм, когда освободили их англичане и отвезли его в Швецию на восстановление, он там и остался. А мне сказали, что те, кто вернулся, что видели его мертвым среди трупов, а ему сказали, что видели, как меня расстреляли. Спустя, лет пять тому назад примерно, мне звонит друг, говорит: «Ты помнишь Гюнтера Каценштайна?» Я говорю: «Конечно, помню, его давно погиб». «Он сидит рядом со мной» (Плачет) Я, наверное, чуть не умер. А потом мы встретились, целовались, обнимались, ну. Он в Швеции, он женился там, он тоже окончил институт, он тоже инженер-электрик, но ему уже 85 лет. Вот он приезжал в этом году сюда в гости, уже три раза приезжал. Он мне как брат. 

Но общение у нас с ним, он ведь русского языка не знает совершенно, у нас с ним общение только на немецком языке. Для него очень было важно, что он со мной там дружил на заводе, потому что какое-то общение было, какой-то переводчик, официальных переводчиков же не было, значит, мы общались. Для него это была отдушина тоже, потому что они тоже изолированы от всех. На заводе было по разному, были разные люди, там целых, там много было бывших коммунистов, которых  не посылали на фронт. Они подзывали, немножко хлеба давали, там меда, еще чего-нибудь перекусить. А были ярые нацисты, которые могут и ударить, и все что хочешь. Разные были, везде они разные. Это скучно. И вообще, очень тяжело об этом рассказывать, если честно говорить, так это стоит нервов. Не хочется вспоминать, может быть, и надо, но не хочется. Это все-таки нервное напряжение, эти воспоминания они очень не сладкие, вот. Но я не заразился национализмом, понимаете, у меня жена русская, одна невестка белоруска, вторая невестка полька.
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 меня было много друзей разной национальности. Были татары, были поляки, были русские, разной национальности, и многие из них лазили ко мне через проволоку, рискуя жизнью, приносили что одеть, покушать, ну и я лазил тоже. Каждая лазка такая – это было рискованно, это связано было со смертью, но приходили. То есть, дружба потеряла нацизм, фашизм и все что хотите, она оставалась, вот. Может быть, мне повезло просто, что были такие друзья, а может быть, у многих были, я не знаю. Даже когда мы были на заводе за проволокой, и то они даже умудрялись иногда что-то нам передать каким-то образом. Там это было намного сложнее, потому что это завод, он же охранялся регулярными войсками, солдатами, и чуть что, стреляли. Ну, они сохранились и после войны, правда, сейчас уже никого нет, слишком много времени прошло. Они были такие же как я, может, старше, младше, 79 лет мне уже – это немало, немало, тем более, мое поколение – им досталось в полной мере все, и советский строй не всегда хороший и все прочее. Мне повезло, у меня были, есть еще хорошие друзья, у меня хорошая жена, хорошая семья, дружная. Так что, это, наверное, счастье.

И: Расскажите, пожалуйста, Вы пытались бежать из гетто?

Р: Пытался пару раз, бесполезно. Слава богу, остался просто жить, а потом я должен был уйти, у меня договоренность была, меня привезли, и в это время нас зацапали на завод. Этот гаутман, потом он стал оберст, гаутман – это капитан, а оберст – это майор, начальник части, и он был очень хороший человек, можно прямо сказать, он очень хорошо ко всем относился, там же даже дети были в лагере. Если вы видели фильм «Список Шиндлера», видели? Так вот тоже самое было на нашем заводе, он не отдавал ни детей, ничего. И даже когда их увезли в Германию, они попали в какой-то концлагерь, так вот он несколько человек оттуда сумел вытащить. 

И: Расскажите подробнее об этом человеке.

Р: Это был немецкий офицер. Я думаю, он предан был, преданный офицер немецкий, вместе с тем, он очень хорошо относился к людям разной национальности, в том числе и к евреям. 

Он их по мере возможности защищал, не отдавал. То что он мог, он делал, конечно, он не мог нас накормить хорошенько всех, он не мог нас одеть как полагается, но обстановка была разная. Там же были и нацисты заядлые среди солдат и офицеров, были и коммунисты бывшие, которые очень хорошо относились, разные. Он держал все в своих руках, он, практически, никого не отдал в СС на уничтожение.

И: Из тех, кто работал на заводе?

Р: Из тех, кто работал и жил на заводе, там же жили семьями, там же были с маленькими детьми.

И: Какой это был завод?

Р: Это был завод, радиозавод в Минске, территория радиозавода. Эта была немецкая воинская часть, задача которой была гарантийный ремонт и ремонт приемников для немецкого высшего состава и еще занимались ремонтом радиоаппаратуры, но туда нас не допускали. А я что, у меня же не было специальности в начале, потом я чему-то научился, приемники мы уже ремонтировали, а этот цех, где военная техника, нас не очень то и пускали. Там ремонтировали приемники к танкам и к самолетам. При всем желании я бы не смог ремонтировать, не было ни знания, ни опыта. А электриком, вот Каценштайн немножко меня учил, ну, там лампочку, свет починить, еще там что-то. Началась война, мне было четырнадцать лет, потом было пятнадцать, а когда мы убежали, мне было восемнадцать лет, еще тоже, в восемнадцать лет я встретил ее, один раз на всю жизнь. Так тоже повезло, я, наверное, счастливый в этой части. Очень красивая, умная, она и сейчас есть, наверное, но тогда тоже была. Сейчас, конечно, немного хуже, но уже все не такие. Говорят, что я тоже был красивым, а теперь уже нельзя этого сказать. 

III - 5.47

И: Расскажите, Вы тоже жили на этом заводе?

Р: Да.

И: А Ваша семья?

Р: Это очень интересная история. Когда нам сказали, что мы должны идти и забрать вещи и что мы будем жить на заводе, у меня на руках были швейцарские часы (называет марку часов), очень хорошие и дорогие, почему то у меня не забрали. Я сказал тому, кто у нас руководил, ты заберешь моих родителей, а я отдам тебе часы. Ганс Вольф, он был вроде бы и солдат, но у него были очень высокопоставленные родственники в Рейхе, и он нами командовал. Я говорю, Вольф, если вы заберете моих родителей, я вам отдам мои часы. Он сказал, хорошо. То есть, он мог просто у меня их забрать, сказал бы, снимай, и все. Но когда мы приехали, он у меня их забрал и привез их на завод. Но я снял часы, отдал ему. То есть, я за часы на какое-то время их спас. 

И: Когда это было?

Р: Это был 43-й год, октябрь 43-го года.

И: Перед уничтожением гетто?

Р: Да. Они же сказали, гетто ликвидируется, его больше не будет. Они не сказали, что их убивают, они сказали, что их переселяют в другой город. Но знаете, это агитация, открыто же не говорили. Мы взяли вещи, зимние вещи, все, что могли. Во время войны это не являлось ценностью, это необходимость. Ценность была одна только – жизнь. Так что, за часы можно купить несколько жизней. Я удивился только потом, потом я понял, что ему же ничего не стоило сказать снимай, и никуда не денешься. Вот такие дела.

И: Разрешите спросить у Вас про гетто. Были ли там магазины?

Р: Нет, конечно.

И: Где Вы брали продукты?

III - 8.11

Р: Продукты? Немножко меняли через проволоку, давали паек – 150 грамм смешанного хлеба со свеклой, со всем прочим. А на объекте когда мы работали, ну вот на электростанции, нам давали тарелку супа, там несколько крупинок плавало, никаких жиров, ничего прочего. Я говорю, крапиву собирали, все. Отец у меня работал тоже в воинской части, он приносил домой очистки картофельные, вот картофель чистили, а очистки оставались. Вот их тщательно мыли, пропускали через мясорубку и получались такие оладьи очень вкусные, теперь кажется, тогда были вкусные. Потом, там была воинская часть довольно большая, они кости выбрасывали, суп варили, а кости выбрасывали, он приносил. У нас эти кости варили раз десять или больше, пока там в них ничего не оставалось. Варили, варили и доедали. Многие умирали от голода, что ж, как кому повезет. Мне иногда приносили мои друзья хлеба немножко, сала кусочек, но это не спасало от голода, я же говорю, постоянно чувство хочется кушать, все время. Стараешься об этом не думать. Вы же поймите, что гетто было построено для уничтожения, не для жизни, а для уничтожения. Весь смысл был, так и получилось, уничтожить, убить. До этих акций все равно, я же говорю, каждый день кого-то убивали, кто-то умирал, все время возили на кладбище. Это не интересная история, и, честно говоря, мне больше не хочется об этом говорить.

И: Расскажите, а что люди делали вечером, по вечерам в гетто?

Р: Ничего. Ничего. Радио не было, приемников тем более не было. Ну, сидели, сидели на улице немножко, хоть это было иногда и опасно. Чуть темнело, шли спать. Да и сил не было ничего делать. Сил нет ходить особенно. Когда нас забрали на завод, так там люди чуть-чуть стали лучше кормиться, немножко воспрянули, а так. Молодой, растешь, нужно больше питания, а тут вообще даже среднего нет. Худые как не знаю кто.

И: Расскажите, пожалуйста, про людей, с которыми Вы жили в одном доме.

Р: В одном доме? Это совершенно разные люди были. Первое время были радисты, работники радиозавода, который во время войны из Вильнюса был перевезен в Минск, а потом там жил один сапожник, один столяр, еще кто-то. Их уводили на работу, потом приходили, их жены оставались, маленькие дети оставались в лагере, гетто. Никто не пел песен, не играли в карты. 

И: Были ли конфликты между людьми?

Р: Ну, конечно, люди  всегда конфликтные, в любой ситуации. Некоторые ругались, некоторые не ругались, ну, разные люди, таких конфликтов, чтобы дрались, я не помню, но ругались, матерились, все что хотите. Это же люди, в каком состоянии бы не были, они люди, у каждого интересы, у каждого свое. Я не думаю, что большой дружбы там было, не было. Не располагает к дружбе такая ситуация. И особой вражды не было. Все знали, что их, что они погибают, все прекрасно понимали, к чему это идет. Не было никаких иллюзий. Знали, что убьют, не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Все прекрасно это понимали, даже маленькие дети прекрасно понимали, что их убивают. 
III – 13.18

И: Отличался ли паек детей, стариков от пайка тех, кто работал?

Р: Нет, ничего вообще им не давали.

И: Им не давали продуктов?

Р: Нет. Это надо было делить вот эту пайку на всех. Ничего им никто не давал. 

И: Люди в гетто праздновали еврейские праздники?

Р: Где?

И: В гетто?

Р: О чем вы говорите? Какие праздники? Да не до праздников в такой ситуации. Никакие праздники не праздновали абсолютно, то есть, не было праздников. Да и до войны я не знаю, у нас никто не праздновал, в нашей семье никто не праздновал эти праздники, а в других я не знаю. Я не помню, чтобы праздновали Пасху какую-нибудь, что-нибудь еще, по-моему, это даже преследовалось при советской власти до войны. Они не осмелились бы, наверное. Это была совершенно другая жизнь, совершенно другие интересы, совершенно другая психология. Людям вдалбливали, что самое хорошее – это Советский Союз, самая хорошая жизнь в СССР. Церкви практически не работали. А после войны тоже. Это уже после развала Союза стали, по-моему, праздновать все. В церкви, правда, ходили, у меня моей жены отец, он был партийный работник на работе, но когда моя жена заболела, мать ее, чтобы отец не знал, отвела в церковь и ее крестили, чтобы бог помог ей выздороветь. Она выздоровела, не знаю, что ей помогло, бог или нет, но крестили. Это было очень рискованно, потому что, если бы узнали это, то его бы исключили из партии, а может быть и посадили бы отца. Но, однако, это делали до войны. Так что, она крещеная, а она тоже. 

И: Скажите, в гетто людям оказывалась медицинская помощь?

Р: В гетто была больница, в которой практически не было медикаментов, но были врачи. По мере возможности оказывали, перевяжут, там что-то еще, а потом немцы расстреляли всех врачей в больнице и всех, кто там лежал, тоже в один из дней. В гетто был даже маленький детский дом, дети без родителей, их тоже расстреляли всех. Не нужны были Германии, Германия должна была убить всех. И очень странно, что какие-то, такие как я, еще остались живы. Не должны были, не должны были жить. Я поэтому ненавижу национализм в любых его проявлениях, от кого бы он не исходил. Это ужасно, этого не должно быть в мире, не должно быть. 
III - 17.30

И: Скажите, Вы видели это или Вам потом рассказывали?

Р: Что?

И: Про расстрел детей в детском доме?

Р: Видел. Мы близко жили от этого. Видел. А моих двоюродных братьев в районе обойной фабрики живьем закопали, много детей, и не подпускали туда. Земля эта шевелилась, стояли близко солдаты и не подпускали туда. Они могли взять ребенка, стукнуть об стенку головой, убить тоже, ничего это не стоило, сплошь и рядом. То есть, это, это не люди, как это говорят, «дас хуменш», да, не люди, хоть они других называли не люди, сами они тоже были не люди. 

И: Вы помните, какие войска это делали.

Р: Разные. Были войска СС, была полевая жандармерия, была просто жандармерия и были простые солдаты тоже. Это сейчас они говорят, что только СС убивали, не правда. Понимаете, их воспитали, Гитлер сумел перевоспитать целую нацию в духи античеловечества, за очень короткий строк, между прочим, с 38-го года по 41-ый, это очень мало времени для человеческой жизни, и все. Я не могу сказать, что все были плохие люди, были разные люди, конечно, и хорошие, и сочувствующие, и не верящие, и помогающие, и все, но были и такие. Везде, и на заводе были такие, но они все свято верили в Гитлера, даже коммунисты не хотели, чтобы Гитлер проиграл войну, они были против этого, они хотели победы. 

И: Коммунисты?

Р: Да, коммунисты.

И: Почему?

Р: Да потому что они не хотели, чтобы истреблялась их национальность потом. Потом, когда начались массовые бомбежки, они были против англичан, против американцев. Их же на фронт не пускали, они были в таких тыловых частях, потому что им не доверяли, они могли перейти на сторону советскую. Они показывали лично мне свой партбилет, тельмоновский билет этот, они сочувствовали нам, во всяком случае. Я же говорю, при каждом удобном случае пытались что-то в карман всунуть, там что-то еще, кусок хлеба, искусственный мед им давали, любили поговорить на политическую тему, им это нравилось.

И: Где Вы встречались с немецкими коммунистами?

Р: На заводе. Вот там в цеху, например, был целый длинный стол, человек сорок их сидело, они что-то паяли там, ремонтировали, там были собраны все коммунисты.

И: Это были немецкие евреи?

Р: Это были немецкие солдаты.

И: Солдаты тоже работали на заводе?

Р: Конечно, много их там было. А евреев не так уж много было, а там, где я работал, их почти вообще не было, там единицы, они в другом цеху были. Там были часовые мастера, которые ремонтировали разные часы.

И: Это были солдаты Вермахта?

Р: Солдаты Вермахта, да. Их призвали в армию, но на фронт их не посылали.

И: Как Вы отличали войска между собой?

Р: Это же легко, я сейчас не могу вам сказать, но это легко отличается по нашивкам, по этим бляхам, по всему, очень легко, совершенно. У эсэсовцев тут буквы эти, молнии были всегда, полевая жандармерия ходила с бляхами, но это легко, я не могу сказать, но мы прекрасно понимали, кто есть кто. 

И: Они отличались по своему поведению?

Р: Понимаете, задача эсэсовцев и жандармерии была людей уничтожать, задача солдат была воевать и защищаться, то есть, они не очень хотели трогать гражданское население, это было нет. Попадали разные, конечно, были члены партии заядлые среди этих солдат тоже, не коммунисты, там же были и другие солдаты, а СС, они же воспитывались в этом, они не люди были, нет, они не люди, не люди, им убить человека ничего не стоило. Они друг друга убивали. Он же воспитал таких людей, Гитлер, что это были, не знаю, как это назвать, ничего человеческого. Это сейчас они говорят, что их заставляли, приказы отдавали. Многие это делали совершенно добровольно. У нас там был, допустим, такой вид наказания, если проштрафился, подвязывали за руки и за ноги, и на столб – это очень тяжело. Я не попадал, правда. Под коленки и под локти, и виси два часа, три часа, люди млели. Это делали вот эти фашисты, члены партии.
III – 23.39

И: За что было такое наказание?

Р: Вот, что-то проштрафился, что-то не то сделал, что-то не так. Веселились, им нравилось пять-шесть человек запрячь в телегу и погонять. Они снимали на фотографии, чтобы показать, какие они хорошие, лучше всех, а люди тащили эти телеги. Всякое было.

И: Вы это видели?

Р: Конечно, завод то небольшой, территория не очень большая, мы, правда, жили в разных концах. Те кто раньше были, те специалисты в одно, мы в другом районе. Я же говорю, мы жили на окраине завода, там была железнодорожная ветка, ее охраняли немецкие солдаты, никакие не эсэсовцы, и, я же говорю, каждый вечер к нам домой в барак приходили два солдата, два Ганса. Их Гансами звали, один был докер, а второй был из Австрии, они приходили, приносили кусок хлеба, они говорили: «Мы хотим посидеть в семье, нам приятнее быть в семье, чем в казарме» Не важно, какая семья. 

И: Что они рассказывали о себе?

Р: Ну, что, во-первых, их лишили семьи, отправили на фронт, при том, они не были фашистами, они не верили в это, говорили, что это не правильно. Один был из Гамбурга, он докер, то есть, это рабочий. А второй был тоже рабочий из Австрии, у него было пятеро детей, кстати, как ни странно, он не был женат, у них выгодно было в Австрии иметь детей, но не регистрировать брак, жена получала большую помощь. И вообще, у них плохая рождаемость, они с девушкой встречались, пока она не родит, не регистрировали вообще брак, не женились, потому что надо было иметь продолжение потомства, это в Австрии. Ну, этот рассказывал, тяжело работал докер этот, это нелегкая работа. Не знаю, никаких проявлений нацизма, национализма у них не было, это нормальные люди. Я же говорю, они приходили посидеть в семье, уверяю вас. То кусок хлеба в кармане принесет, пару картошин, у них тоже не очень богато было, посидит, рассказывает, слушает, смотрит так. Вот у нас было два таких. Мы этим пользовались, мы передали через них медикаменты, пистолетов несколько передали, собирали там, запчасти к радио, а к ним приходили у них там забирали, они очень рисковали, между прочим. Они знали, что они помогают против, они не были коммунистами, но и не фашистами. Люди были всякие, люди везде всякие, нельзя под одну гребенку всех стричь, нельзя. (Вздыхает)
III - 27.08

И: Скажите, был ли патруль в гетто.

Р: В самом гетто нельзя было ходить по территории. Утром надо было выйти на построение, потом прийти на рабочие места, потом вечером построение и перекличка и в барак, в обед еще в столовую нас водили, пройтись в столовую. А так мы даже, бараки в разных местах, не могли даже общаться после работы, некоторых мы не видели даже вообще, они на работе, мы в другом месте. Это воинская часть, нельзя было ходить, нельзя было общаться, но как-то получалось, пытались, встречались как-то, не знаю.

И: Кто входил в состав патруля?

Р: Патруля как такового не было, было, как это сказать, это не патруль, это охрана, вот они стояли и никуда не ходили, они охраняли здание, внутри здания охраняли. Вокруг территории завода, там огорожено, там ходили вот действительно патруль, но это не по территории, с собакой они ходили, все это, это же в центре города было, понимаете, это же не на окраине где-то. Это вот там, где универмаг ЦУМ, вот радиозавод за ним, знаете ЦУМ на проспекте, за ним там завод – это вот бывший радиозавод, там же цеха те что были раньше стоят, на которых мы работали. А по территории не было патрулей, какая-то охрана была, я знаю, что ходить нельзя было, могли убить, это я точно знаю. 

И: Охрана была немецкая?

Р: Только, там не было белорусских полицейских. Это воинская часть, понимаете, это просто воинская часть такая. Это в гетто в основном охрана была белорусские полицейские, во всех погромах они участвовали активно и рьяно, больше, чем сами немцы. Очень много предателей оказалось на земле белорусской, к сожалению. Некоторые из них, когда приближались уже войска, ушли в партизаны, стали героями вроде, хоть я бы их не принимал бы. В каждом народе есть такое, но… за похлебку можно продаться, наверное. В гетто тоже были полицейские евреи, были евреи-полицейские, но у них прав было очень мало. Они следили за порядком, чтобы не скандалили ничего, но были они, в каких-то шапках там ходили, и они шли туда тоже добровольно, их никто не заставлял, но их было немного.

И: Какие у них были функции?

Р: Ходить по территории, следить за порядком, проверять, когда приходит колона, чтобы ничего они с собой не приносили, не заносили, чтобы оружия не было, там еще что-то. Права ограниченные, они же тоже были в гетто, они же тоже были евреи. Потом их расстреливали, в живых они не остались.

И: Расскажите, пожалуйста, больше про коллаборацию.

Р: Про что? В Белоруссии?

И: Про сотрудничество, да.

Р: У евреев таких возможностей не было, к сожалению или к счастью. Была городская управа, там работали все белорусские, русские, там не знаю, не евреи, было много полицейских, они ходили патрулем по улице, они были вооруженные, они охраняли территорию гетто, они охраняли много чего, они участвовали во всех погромах, они убивали людей с охотой даже, по-моему. Так же как и во Франции, также как и в любой другой стране, в каждом народе есть все – и хорошее, и плохое. У меня было два друга на нашей улице, один ушел в партизаны, а второй был полицейским, два брата родных. Когда пришли советские, этого полицейского расстреляли, а этот остался жить второй. Два родных брата, рядом. У них была форма – черная с белыми обшлагами и такая повязка на руке. Меня пару раз, я перелезал через провод, ловил полицейский, но я отбивался, убегал. А если бы задержали, то и все уже.

И: Это был белорусский полицейский?

Р: Да.

И: Почему Вы так решили?

Р: Форма такая. Совершенно же другая форма, что у немцев, в любой части своя форма, совершенно не то, а полицейский белорусский, он в черной форме, совершенно не то, черная пилотка или зимой шапка, белая повязка, написано «Полицай». Их нельзя перепутать, понимаете. 

И: Но это мог быть и литовский полицейский.

Р: Литовские были отдельно, литовские, они очень страшные люди были, они участвовали во всех акциях добровольно, они расстреливали людей, но у них другая форма была. У них форма была более похожа на советских солдат, с какими-то повязками, не белорусская. Были латыши, очень нехорошие тоже латвийские, они убивали много людей, тоже издевались. Ну, всякое было. Говорят, семья не без урода. 
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И: Расскажите про эту ситуацию, когда Вы сбежали от полицейского, что это была за ситуация. 

Р: Я пару раз сбегал. Я перелез через проволоку чтобы пойти к друзьям, он в это время подошел и схватил меня.

И: Он охранял гетто?

Р: Да, ходил, патрулировал. Оружие он на меня не доставал. Я был здоровее, чем он, физически, хоть я был и голодный, но я его стукнул хорошенько, вырвался, перелез через проволоку и убежал, все. Он не успел достать свою винтовку, снять, на плече она была. Я от рождения был довольно крепкий. Сейчас уже, конечно, старый, но мне ничего не стоило, это уже после войны, взять столб девятиметровый на плече или двести килограмм картошки поднять нести, здоровый. Так воспитывался, много работал дома, все эти хозяйства, отец меня брал на подработки какие-то, там дрова пилить за деньги, хоть он был инженер и главный энергетик, но жизнь была очень тяжелая, зарплаты невысокие. 
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Р: Во время войны на заводе было человек тридцать или сорок белорусской молади, которые ходили строем, пели нацистские песни. Их вывозили в Германию в путешествие туда, потом они возвращались, а вот что с ними стало после войны, я не знаю, понятия не имею. Их привозили, они приходили спокойно, они жили не на заводе, они жили по домам, они приходили спокойно на завод, целая группа. Они ходили строем, пели песни, на немецком языке пели песни, их учили. Не знаю, я с ними не общался, только со стороны я их видел, не могу о них ничего сказать. Молодые ребята, лет пятнадцать-восемнадцать, может быть, меньше немножко, юноши, я бы сказал так. А какую помощь и кому они оказывали, я  не знаю, я не слышал этого. Помощь Германии, да, психологическую? Не просто помощь, а помощь психологическую, кто-то поддерживал, так надо было, это политика, по-моему, они никому не нужны были, это агитация. Были такие, что с ними потом стало, я не знаю, понятия не имею. Мы убежали тогда с эшелона, попали в Минск 3 июля, и началась совсем другая жизнь. 

И: Расскажите, пожалуйста, отношение немцев к молодежи из СБМ отличалось от отношения к вам?

Р: К нам, конечно, это были свои, понимаете, свои и чужие, мы чужие, а они все свои. Они поддерживали, они поддавались агитации, нас никто не агитировал, мы вообще никому не нужны были.

И: Как это проявлялось на заводе?

Р: Они не работали на заводе, просто они приходили туда, ходили строем, пели песни по вечерам, а потом уходили домой, потом опять появлялись, потом их возили несколько раз в Германию, экскурсии такие, и все. Больше я ничего не знаю. Я близко не влезал в это дело, это не мое дело было, да и не следовало влезать, вот. Что их заставляло, я не знаю. Их там кормили неплохо, между прочим, в столовой. Ведь голодно было всем, не только евреям, всем было голодно во время войны, а их кормили, значит, это тоже был интерес, наверное, может быть, одна из причин. Человек такое животное, когда хочет кушать, не может без еды. Но нельзя все на еду, это не правильно. Человек должен всегда оставаться человеком в любой ситуации, в любой, я лично так считаю и всю жизнь придерживаюсь. 

И: Они проводили агитацию среди рабочих?

Р: Они? Да, нет, наверное, это совершенно разные категории людей. Они своим занимались, а там рабочих практически не было русских, белорусских, там, в основном были мы и немцы. Единицы были приходили на работу, да и не очень то доверяли приходящим, боялись, чтобы не было мин, взрывов. Там было несколько раз, закладывали мины. Нас ночью поднимали, мы стояли около этого здания, сказали, что если мин не найдут, то нас всех расстреляют. Ну, нашли. Не мы искали, нет, нас отпустили спать. Хотя мы к этому вроде как и не при чем были, а может, и при чем, не знаю. Никто же не говорит, что я мину заложил. Ну вот одну из мин выносил этот Каценштайн Гюнтер, он вынес ее на руках, положил, потом ее забрали куда-то и увезли. Руки у него тряслись, он боялся, конечно, не приятно. Это было ночью, часа два-три ночи, всех вывели: «Раус, раус….» Знаете, что это такое? Выйти всем со шмотками, независимо от возраста. А потом сказали, можете идти спать. Вот и все.
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И: А кто разложил мины?

Р: А вот этого я не знаю, кто разложил, я не знаю. Во всяком случае не я, это точно

И: А как узнали про это немцы?

Р: Этого я тоже не знаю. Я знаю, что нас выгнали, сказали, что там заминировано, что если мы не найдем, то мы вас всех расстреляем. Это точно нам сказали, потом нашли, потом позвали пару человек, потом этого Гюнтера Каценштайна, вот он на руках ее вынес, положил, потом солдаты ее взяли и увезли куда-то. 

И: После этого случая изменилось что-то на заводе?

Р: Ничего, ничего. Тот, кто хорошо относился, тот хорошо относился, а тот, кто плохо, одинаково плохо, понимаете. Тот, кто плохо, может подойти и ударить тебя, все, что хочешь. Мы же бесправные, мы бесправные люди, полулюди, как это «унтерменш», да, низкие, полулюди, «альтменш», как это называлось, я не знаю. Нам выдали удостоверение, там написано Грайфер Йозеф, а вместо отчества – Израиль. Аусвайс у меня был с собой на всякий случай, а вместо подписи оттиск пальца. Вот нас всех так переписали, то есть, у меня отчества не было.

И: У вас были какие-то опознавательные знаки?

Р: У тех, кто с Германии, звезда шестиконечная здесь, на уровне сердца, а из Белоруссии – круглая желтая такая, кружок тоже на уровне сердца и сзади на этом. Пару человек застрелили у нас там, не понравились – застрелили, а целиться очень удобно, ярко. 

И: Евреи из Германии тоже работали на этом заводе?

Р: Ну, да. Вот Гюнтер Каценштайн тоже был из Германии, он не один там был, было человек двадцать, наверное. Это единственные, кто остались живые, а вообще после войны он один остался живой из тех, кого привезли, больше никого нет. Вот он еще живет, и все. У него погибла семья, жена, которая не должна была приезжать сюда, она не хотела его оставлять, она была немка, она поехала с ним, ну, ее убили здесь. Несколько раз ей предлагали поехать в Германию, она отказалась, ну, ее убили.

И: А кто ей предлагал?

Р: Предлагал, во-первых, администрация Кубе, когда он еще был жив, там еще какие-то вызывали, что ты тут делаешь, ты уезжай. Нет, не захотела, она любила своего мужа. В результате муж ничем ей помочь не смог. 

И: Немецким евреям рассказывали, зачем их везут на Восток?

Р: Не за тем, чтобы убивать, это точно. Везут, там будет лучше жизнь, там будет лучше питание, это временно, потом вернетесь после войны, что в Германии опасно, там бомбят, здесь не бомбят. Сказки. 
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Их же всех убили, осталось очень мало. А сейчас в живых один Гюнтер Каценштайн. Мы дружим, по-настоящему дружим, мы тогда подружились, мы перезваниваемся раз в неделю, то я ему, то он мне, он приезжал уже четыре раза. Звоним, как дела, как здоровье, как себя чувствуешь, в нашем возрасте первым делом спрашивают здоровье. Жена берет трубку, привет жене, жена у него полька, из Польши, Лодзи, вот.

И: У немецких евреев в гетто были лучше условия, чем у белорусских?

Р: Хуже. В сто раз хуже. Во-первых, у них была двойная, у нас еще можно было что-то выменять, какую-то шмотку на кусок хлеба, у них такой возможности не было, они просто умирали с голода. А мы им ничем помочь не могли, у нас тоже ничего не было. То есть, колючая проволока, потом нет, а потом опять колючая проволока. Они умирали с голода, их расстреливали, их в основном в Тростенце расстреливали, знаете Тростенец, да? 

И: Вы про это узнали после войны?

Р: Ну, конечно. То есть, то, что их уничтожали, мы знали, но где. Вот, допустим, отца брата везли в Тростенец, он прорезал брезент, выскочил, убежал, ну, потом его продали, немцам сказали, где он, его повесили. Поселок Смиловичи, там его повесили. Так нам передавали, но… (пауза). По матери я должен был быть в гетто, по отцу нет. А были все вместе.

И: А были случаи, когда не евреи, мама или отец, уходили из гетто, оставляли семью?

Р: Нет, уже когда попадали, так уже и попадали, все. Это было очень сложно, это было сложно. У меня двоюродный брат попал в гетто, он русский, и все. Это страшное время, понимаете, время уничтожения людей, всех ценностей человеческих, уничтожения родственных чувств, уничтожения дружбы, это ужасно. Я же говорю, национализм – это самое страшное, что можно придумать, понимаете, при чем, психологически, человек родился, он другой национальности, он считает, что он лучше, чем другой национальности, по рождению. Он для этого ничего не сделал, он ничего из себя не представляет, это страшно. Я ненавижу национализм, нацизм, все прочее, я против этого. Я так и живу, у меня семья полностью интернациональная вся, мне без разницы. Я у жены не спрашивал, какой ты национальности, правда, Смирнова – фамилия о чем-то говорит, наверное, но мне это было безразлично. 

И: Расскажите, пожалуйста, люди в гетто помогали друг другу? Помогали ли белорусские евреи немецким евреям? 

Р: Очень мало, не было такой возможности. А что я мог им помочь? У меня ничего нет, я голодный, я получаю 150 грамм хлеба ненастоящего, что я могу поделиться, ничего. 
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У нас тоже много умирали с голода. Я мог еще какую-то шмотку передать, они вещи привезли с собой, много, они были хорошо одеты, по европейски, но разговаривали все на немецком языке, на чистом хорошем языке. Вот я с Гюнтером общаюсь, он русского не знает, у нас один язык общения, только немецкий, он, правда, знает английский и шведский, но я английского не знаю. Я понимаю, но говорить не могу, как собака, она все понимает, но сказать не может. Я часто был у посла нашего на приеме, там собираются послы разных стран, у них язык общения – английский, так я понимаю, о чем говорят, но вступить в разговор я не могу. Время упущено, а зря. Я считаю, что люди должны изучать языки, это сближает людей, понимаете, это сближает. Если я с ней разговариваю на немецком языке, ей приятнее и мне хорошо, верно? Вот так. Поэтому мне в Германии очень хорошо, я когда приезжаю в Германию, у меня такое чувство, что после долгого перерыва я вернулся домой. Вот мне там совсем хорошо, совсем по-другому дышится, совсем другое общение. Это, наверное, генетическая память какая-то, потому что я знаю, генетически, я разговариваю, и вдруг у меня выплывают такие слова, которых я никогда в жизни не слышал. Я знаю, что я их не знал, и вдруг я начинаю говорить. Откуда? Значит, оттуда, еще с тех времен. В Германии меня принимают за своего. В 2002 году ехала группа, я ехал в качестве переводчика, там была девушка еще, я водил их по магазинам, хотели что-то покупать, так меня спрашивают, кто они такие. Я говорю: «Из Беларуси». Они говорят: «Где это, что это, а почему вы с ними ходите», - они у меня спрашивают. «Потому что они не умеют разговаривать». То есть, почему я хожу, понятно, а почему я с ними хожу – не понятно. А вообще, люди должны изучать языки. 

И: Расскажите, пожалуйста, была ли в гетто торговля налажена?

Р: Между собой в какой-то мере да. Когда-то мне дали пару пачек сахарина, и я по штучкам ходил продавал их, каждую штучку в отдельности, потому что ни у кого не было возможности купить сразу. 

И: А кто Вам дал?

Р: Кто-то принес через проволоку из моих друзей несколько упаковок там по двадцать, по тридцать штук, а я их продал, а потом купил хлеб. 

И: В гетто?

Р: Через проволоку. Кто-то принес, и продал, ну, за марки, немецкие фронтовые марки, это не настоящие марки были, настоящие в Рейхе другие марки были, а это такие, военного времени, но все равно они тут были в ходу, и русские деньги были в ходу, и эти деньги были в ходу. Купил пару кусков хлеба, заработал, а деньги я отдал тому, кто принес. Что приносили? Хлеб не продавали, как правило, в гетто, еду, мяса мы вообще не видели все эти годы, может быть, на заводе нам пару раз какой-то суп сварили. Я же говорю, кушали кости, кости отец приносил, десять раз варили, в конце концов они разваривались полностью. Но это было питание. 

И: А где вы готовили?

Р: Там же, печку затапливали, остатки дров, ломали сараи, ломали двери, и готовили. Я же говорю, жарили оладьи из шелухи картофельной. Это было счастье, кто мог принести. Голод – это страшное дело, понимаете, это трудно сохранить человеческое достоинство, очень трудно, но нужно, потому что если опуститься до скотского состояния, тогда лучше не жить. Я так считаю, как кто. Но у меня нет злобы, у меня нет ненависти ни к немцам, при чем, особенно это поколение, они вообще ни в чем не виноваты, ни к другим. То есть, я считаю, что я не всепрощенец, я не Христос, если дали по одной щеке, надо подставить вторую, я не согласен, но я не имею злобы и злости к людям. Люди многие виноваты, что их плохо воспитали, к ним плохо относились, они звереют. Всякие были, конечно, лично я считаю, человек никогда не должен терять своего достоинства, меня так в детстве воспитали, я все это военное время так прошел, и я считаю, что это себя оправдывает.
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И: Скажите, пожалуйста, вам запрещалось контактировать с людьми, которые жили вне гетто?

Р: Конечно, нельзя, через проволоку нельзя. На заводе, если кто-то работал в одном цеху, можно было общаться, конечно, но по территории ходить нельзя было. Я же говорю, мои друзья через проволоку, рискуя жизнью, передавали мне какую-то еду, тогда же ничего не было, мы же ушли не из дому, с дачи, у нас никаких вещей не было, у нас ничего не было. Когда мы вернулись, уже ничего не было, уже все было разграблено. Мы домой не зашли, мы были на даче, прошли через горящий Минск, и пошли, пошли, пошли, и неудачно, не успели. Мы не верили, что так будет, мы воспитаны были в духе патриотизма, мы верили во все хорошее, и тут раз, и все оборвалось внезапно. Как это по-белорусски, «знянацку», да? Я изучал белорусский язык в школе, начиная с третьего класса по седьмой включительно, то есть, я знаю беларускую мову, я могу размауляць, чытаць и писаць, но мало пользуюсь, потому что нет окружения.  

И: Расскажите, пожалуйста, Вы слышали о движении сопротивления в минском гетто?

Р: Да, я общался с некоторыми. Мы доставали оружие, пистолеты, вот, наганы передавали для них, помогали газеты разбрасывать, распространять, доставали шрифт каким-то образом. У меня были друзья, которые могли достать лекарства, еще что-то. Знали, конечно, в большей мере, в меньшей мере. Но это же нельзя было рекламировать, это было очень опасно, собственно, жить в гетто было опасно.

И: Скажите, где Вы брали оружие, газеты, лекарства?

Р: Выменивали за деньги, покупали у немецких солдат и продавали, русское оружие, не немецкое оружие, не «вальтер» там, а наше, наган, там еще что-то, обрез винтовочный, вот.

И: Вы сами это делали?

Р: И мы передавали сопротивлению. 

И: А сколько стоило оружие?

Р: Порядка тысячи марок, которые надо было еще где-то достать.

И: А где вы брали деньги?

Р: Торговали, просили, побирались, ну…

И: В гетто?

Р: В гетто. Были люди, у которых были деньги, у некоторых были драгоценности, они продавали за хорошие деньги. Мы же молодые были, пятнадцать лет, нам не страшно было, понимаете, в чем дело, мы не боялись.

И: Как вы находили немецких солдат, которые готовы были продать оружие?

Р: Я даже не знаю, как-то находили, я даже не знаю, каким образом, но они находились, и они нам через проволоку передавали, некоторые приходили даже в гетто. Я имею в виду русское, свое оружие они не продавали, пистолет вот с барабаном – наган, обрез солдатской винтовки, лекарств много доставали, передавали тоже, были связные.

И: А где вы брали лекарства?

Р: У нас была аптека такая, туда завозили что-то, каким-то образом удавалось завезти, а оттуда мы забирали и все. Никаких подтверждений этого после войны нет, те, с кем я общался, погибли. Можно об этом говорить, можно не говорить, как угодно. Вот. Эти солдаты, что к нам приходили, несколько раз приносили даже на завод, мы через них передавали потом, у нас была соседка бывшая, она была связная, ходила туда на железную ветку, железнодорожную, и отдавали радиолампы, запчасти к приемникам, лекарства, немножко оружия. Это было чревато, это надо было делать очень осторожно. Когда молодой, ничего не страшно.
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И: А как произошел Ваш контакт с людьми, которые участвовали в сопротивлении, как на Вас вышли?

Р: На меня вышли через моих друзей.

И: В гетто?

Р: В гетто, да. Они потом погибли. Мы общались, дружили, дружба оставалась несмотря ни на что. А потом никого не осталось.

И: Какие еще люди были в сопротивлении?

Р: В смысле возраста?

И: Да, кто это был?

Р: Ну, разные возрасты, но в основном молодежь до 20 лет, в основном, очень мало было пожилых. В юности не страшно, понимаете, не очень представляешь, как это будет, не веришь, что плохо кончится, вот не веришь и все, или не думаешь об этом. 

И: Как вы контактировали между собой?

Р: Где? С кем?

И: С теми людьми, которые тоже были заняты.

Р: Обыкновенным образом: «Здравствуй, что у тебя сегодня есть, что для нас приготовил?» Мы знали очень немногих, если есть группа, то одного, двух знаешь, и все. А если тот исчез, то вся связь прервалась, и все.

И: А кому Вы передавали оружие, лекарство?

Р: Были мои друзья, несколько человек, еще школьные, я им отдавал, а дальше я уже проследить не мог. Мне и родители помогали в какой-то мере, и пару врачей у нас было за территорией гетто, довоенные друзья родителей, тоже передавали нам. А мы дальше.

И: Вы это передавали партизанам?

Р: Я думаю, что да, но непосредственно я не знал партизан. Имелось в виду, что да. Вот.

И: А что произошло с этим, когда исчезли Ваши друзья?
Р: Ничего, все оборвалось и все. Остался у меня наган, я даже на завод попал с наганом, а потом бросил его вон. Мы же все собирались уйти, а для того, чтобы уйти, надо было иметь с собой оружие – главное условие, без оружия тебя не возьмут. Чинили старые наганы каким-то образом, все это было на грани смерти, конечно, это опасно, на доверии было построено, конечно, потому что, если не веришь, то ничего не будет. 

И: Скажите, пожалуйста, в этом участвовали коммунисты?

Р: Думаю, что да, комсомольцы точно, те, кто я знал, а коммунисты они были постарше, в моем возрасте были комсомольцы, пионеры. Комсомольцы же были все, вся молодежь в Советском Союзе были комсомольцы, за очень малым исключением. 

И: Но Вы не были?

Р: Почему, после войны был. Я работал монтажником, и там надо было вступить в комсомол. Вот в партию я принципиально не вступал, это принцип, я об этом не говорил, меня уговаривали, мне давали, предлагали. Я говорил: «Я не знаю программу партии, я не знаю устав партии». Мне давали эти документы, я их клал в стол, потом их забирали и говорили: «Мы поняли, с вами бесполезно говорить».

И: Расскажите, пожалуйста, были случаи, что людей, которые передавали оружие, лекарства партизанам, что их споймали?

Р: Я этого не знаю. Моих, они погибли не от этого, они погибли во время погромов, чисток. Наверное, были, наверняка же были, иначе же не сажали. На заводе когда я был, был Кушнер Зяма такой, его поймали, он был в тюрьме на Володарского, потом каким-то образом бежал, попал на завод к нам тогда, изменил фамилию, его фамилий Керштейн, он изменил свою фамилию и был вместе с нами. Как ему удалось бежать, я не знаю, это не обсуждалось. Сейчас он живет в Израиле, еще живой, старше меня на два года, еще живой. 
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Я не думал, что я доживу до конца войны, и после войны, я был уверен, что это бесполезно, а так вот, если верить в бога, то, наверное, это от бога, он решил, что рано меня убирать, и все. Если не верить в бога, можно верить в судьбу, я верю, что у каждого записано сверху, что с ним будет и как будет, при рождении сразу все, я так верю, но это же необязательно. 

И: Вы слышали про существование политических групп в гетто, Бунд ли другие еврейские партии?

Р: Не знаю, нет. Вы плохо себе представляете, что такое гетто, там не было широкого общения между людьми, понимаете, и любое общение было чревато очень сильно нехорошими последствиями, поэтому, может быть, и были, а может быть, и не были. Не знаю, то что я знаю, я знаю, а то что не знаю, вот… Наверное, были, всякие. Единственное, я знаю, что среди евреев в гетто не было белорусских полицейских, не было тех, кто расстреливали людей, этого не было. Их убивали, а они нет. И, наверное, они не продавали друг друга, как правило, во всяком случае, я таких не знаю. 

И: Евреи не продавали друг друга?

Р: Нет, конечно, а других не было, но у меня было несколько друзей, человек пять-шесть, с которыми мы общались спонтанно, что я их продавать должен, что ли, довоенных времен друзья, школьные друзья. Ведь хороший друг ближе чем родственник, вы знаете, никогда не задумывались? Друг – это самое главное в жизни, если он есть. Правда, у меня их почти не осталось, а новых заводить в моем возрасте невозможно, не тот менталитет, это в молодости, в юности находишь друзей. Сейчас тоже, я вот недавно нашел, есть такой Лев Славин, знаете? Он тоже занимается съемками, не встречались? Он кинорежиссер, оператор, вот недавно фильм сняли, засняли на пленку мою встречу с Каценштайном. Мы сидели на диване, беседовали, а они засняли тоже на видео. Собираются делать фильм такой, называться будет «Две судьбы». Вот два человека, один из Германии, один отсюда, вот они все, что пережили, остались у нас общие воспоминания. Если мы успеем еще, может случиться, что нет, нет здоровья, к сожалению. Меня очень мучает диабет, это страшно тоже, колюсь три раза в день, и просвета нет.
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И: Скажите, пожалуйста, в гетто было известно про действия партизан?

Р: Да, у нас все время были связные, людей выводили к партизанам, очень многих вывели. И я должен был попасть, если бы меня не забрали на завод, а там уже было бесполезно. 

И: Откуда Вы узнавали?

Р: Ой, ну это трудно сказать. Узнавал, и все, трудно, это носилось в воздухе, это было известно. Говорили, передавали из-за проволоки.

И: Что передавали?

Р: Сообщения, газеты иногда, возможность уйти в партизаны, как, откуда, куда. Все известно было, понимаете, это вроде бы изоляция, но не полная. Иногда в колонну кто-нибудь подойдет. Вот идут, он встретит, с нами пойдет, это тоже было рискованно. Но колонну сопровождали один-два солдата на сто человек, это можно было затесаться. 

И: К Вам так подходили?

Р: Да. У меня было много друзей настоящих, сейчас уже никого нет, все, все умерли, слишком много лет прошло. Поздно мы начали этим заниматься, и в памяти не все. Если бы этим занимались лет тридцать назад, когда мне было пятьдесят, и друзья мои еще живы были, вот другое дело. А сейчас… Иногда по ночам сниться, не хорошо это… Иногда вспоминается, что-то снится, вот тебя убивают, стреляют там, последнее время чаще и чаще. С возрастом это, наверное, болезненнее, воспоминания болезненнее. Понимаете, пока я живой, мои друзья живы, хоть их уже и нет, а когда меня не будет, так и их не будет уже, потому что, пока я живой, в моей памяти они живые. И родственники тоже самое… А когда меня не будет, и их не будет, я, наверное, из последних. И так, слава богу, дожил до такого возраста. 
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И: Эти сны, это ситуации, которые Вы пережили?

Р: Или которых не было, но могло быть. Я не знаю, как это объяснить, что-то новое и неприятное. Хорошего не снится. То есть, снятся хорошие сны, но этот период – нехорошие. 

И: Можете рассказать, что это за сны?

Р: Мне снятся погромы, снится, что меня убивают, снится, что меня расстреливают, снится, что я пытаюсь убежать, убегаю, убегаю, и никуда не могу убежать, снятся друзья, которых нет в живых, они со мной разговаривают. Я во сне удивляюсь, почему я с ними встретился: «Вас уже нет», «Нет, мы есть». То есть, понимаете, пока я жив, мои родственники и друзья еще живы, я говорю, пока я жив, они есть, а когда меня не будет, их не будет, всё, некому вспоминать.

И: Когда Вы просыпаетесь, что Вы чувствуете?

Р: Усталость, огорчение.

И: Почему огорчение?

Р: Потому что страшно, потому что я просыпаюсь, а их знаю, что их уже нет, я с ними беседую, а потом я знаю, что их уже нет, что это сон.

И: О чем Вы с ними беседуете во сне?

Р: Обо всем, и школьные годы, и после школьные, и как они жили после войны, то, что даже не было, совершенно спонтанно что-то вылезло. Ну, и военное время, конечно, это в памяти навсегда, наверное, осталось, эти погромы, эти убийства, эти мертвые на улицах, это же в памяти что-то остается. Говорят, что человеческая память, она не ограничена, не ограничена. Я по себе знаю, я помню весь университетский курс, все расчеты, все формулы, мне это совершенно не надо, я помню, зачем? Вот. Электротехника и электроника – это сложные процессы, сейчас мне это надо меньше, чем когда-то, но, помню, и это все помню, и людей помню, когда снятся, я их прямо вижу живыми, они со мной разговаривают. А потом просыпаюсь и понимаю, что этого не было и не будет. Время уходит, а время – это страшное дело, оно уходит безвозвратно, и все. Я, когда мне было сорок лет, у меня было очень плохо с сердцем, врач районный говорил к соседям, что я вот к нему прихожу, но его вылечить уже невозможно, он доживает, это я. Я вызывал скорую, мне делали укол обезболивающий, я брал лыжи, шел кататься, бегал. Потом через двадцать лет мне попалась эта врач. «Я не понимаю, я помню ваше сердце». Я говорю: «Я его восстановил нагрузкой, всем прочим». И все. А мне хотелось жить, мне хотелось, чтобы дети окончили школу, окончили институт, вот я думаю, вот доживу хотя бы, чтобы старший кончил институт, потом, доживу хотя бы, чтобы младший кончил школу, потом чтобы младший кончит институт, потом, даст бог, пойдут внуки, хотелось бы посмотреть, как это. Понимаете, все хочется. С возрастом желания не исчезают, они наоборот увеличиваются, потому что знаешь, что меньше остается, естественно. Основная часть всей жизни уже прожита, хоть все интересно, все хочется, вот, и даже работать хочется, интереснее с людьми общаться и свои знания передавать каким-то образом, накопилось же в жизни много. 
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Я считался ведущим специалистом, то есть, что-то в голове было, оно осталось, его отдать кому-то надо (кашляет). Ну вот, тоже самое и сны, привязаны к прошлому, привязаны к настоящему, наверное, к будущему тоже. Наверное, человек никогда не умирает полностью, что-то остается, что-то должно остаться, иначе бессмыслица получается. Вот Андрею легче, он верит, что человек не умирает, что он перевоплощается, мы же в это не верим, но мы верим, что душа нетленна, она остается, в каком виде, память не остается. Жизнь очень интересная вещь, даже, если она тяжелая, но от нас ничего не зависит, от наших желаний не зависит, наши возможности от нас не зависят. Но мне интересно все, мне интересно и видео, и фильмы, и искусство, и литература, и еще много хотелось бы, но что получится, я не знаю.

И: Йозеф Авсеевич, давайте вернемся к партизанам.

Р: Давайте пойдем к партизанам (смеется).

И: Скажите, Вы знали, какие группы партизан контактировали с жителями гетто?

Р: Нет. Это не возможно было, не возможно было. Я знал три, ну, четыре человека, а как, каким образом они… А потом они исчезли, и все, шлюс, кончилось. 

И: А Вы придерживались каких-либо политических взглядов в то время?

Р: Ненависть к фашизму – основной взгляд. Но коммунистом я никогда не был, так что… Хотелось уничтожать фашистов, убить как можно больше фашистов, вместе с тем, я понимал, что народ – это народ, можно народ одурачить, оболванить, но не каждый виноват. Я не считал, что все виноваты, и сейчас не считаю. 

И: Вы знали о ситуации в других гетто, в Варшаве?

Р: В Варшаве знал, знал, что там было восстание в Варшаве, это мы знали, какие-то слухи до нас доходили. Потом, когда я работал на заводе, иногда мы имели возможность послушать радио, там стояла аппаратура, это было рискованно, иногда спрячешься и послушаешь известия, знал, что, где, как. Это передавали известие, что в Варшаве восстание в гетто, передавали, что они уничтожены, оказалось, что не все уничтожены, потому что, война, они же бомбили даже с самолетов. Знали.

И: Про гетто в Гродно?

Р: Ничего не знал.

И: Какие-нибудь контакты были между гетто?

Р: Нет. Это было невозможно. Через кого-то косвенно, я не знаю, это очень сложно было. Не было общения. Вы же поймите, что это плюс ко всему еще и изоляция, это изоляция людей, они изолированы были. Нам удавалось иногда послушать радио, основная масса не имела и такой возможности.

И: Какие еще источники информации были?

Р: Иногда попадали листовки, но очень редко, но на заводе их не было, листовок, уже все. Но мы знали, что твориться, мы знали, я слушал по радио, про Ленинград, про Сталинград, а потом был целый траур у них несколько дней, траурная музыка играла после Сталинграда, и отношение изменилось. То есть, многие поняли, что они войну уже проигрывают после Сталинграда, это был поворотный этап, стали по-другому многие относиться, даже те, кто очень плохо, стали по-другому относиться. То есть, они поняли, что идет к закату.
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И: А в чем это выражалось?

Р: В отношении, возможности что-то дать, ну, ударить лишний раз не хотели, изменилось, резко изменилось отношение.

И: Можете привести какой-то пример по отношению к Вам?

Р: По отношению лично ко мне, я не знаю, у меня, наверное, повезло, потому что командовал нами ефрейтор Заиндлер, у нас были даже дружеские отношения, он был примерно нашего возраста, ему было лет двадцать-восемнадцать. Он всегда относился хорошо, он даже немножко подкармливал нас, только предупреждал, домой не несите, в барак не несите, вот тут покушайте. А остальные, иногда раньше было так, ударят тебя лишний раз, обругают, потом резко изменилось, стало более лояльное отношение, стало терпимее как-то. Перестали стрелять, были случаи, когда расстреливали на территории завода, прекратилось это после Сталинграда. 

И: А Вы знаете, как сложилась судьба Заиндлера после войны?

Р: Не смог я найти, я просил через посольство, мы разыскивали, я хотел его, не он один, там был еще ефрейтор Фоцег, Ганс Фоцег, Заиндлер, ефрейтор Уле – это целая компания молодых людей, они были родом их Кенигсберга, а потом их выселили в Германию, и когда я через секретаря посольства запрашивал, не смог я найти, я хотел найти, я хотел найти, не смог. Но, может быть, их уже и нет, я не знаю. Это были не товарищеские отношения, но терпимые, терпимые, в них не чувствовалось арийского превосходства, понимаете, нормальные отношения, они делали свое дело, мы делали свое дело, они нам помогали иногда. Я говорю, кусок хлеба – это тоже было иногда очень важно. При чем, им запрещали это, и все-таки они это делали. 

И: Расскажите, пожалуйста, когда Вы были в гетто, что делала Ваша мама?

Р: Ничего.

И: Она оставалась?

Р: Оставалась в гетто. Ничего не делала, и младший брат с ней был, тоже ничего. Во время погрома прятались, делали, так называлось у нас, малины, под землей убежище, сверху маскировка, и там сидели, и я несколько раз с ними, я же не всегда на работе был. Однажды был погром, четыре дня был погром. Мама была сердечница, ей стало плохо, мы вылезли из этого убежища, залезли на чердак, там такие кирпичные были лежаки, за них спрятались, и два дня сидели. Потом какие-то немцы шли с еврейскими полицейскими, посмотрели, залезли наверх, сказали: «Здесь никого нет». Они нас не увидели, мы остались живые, иначе нас не было бы тоже. А отец был на работе, их тогда не привели, не пустили. Они думали, они придут, а уже никого нет. Но, как оказалось, что мы есть. 
V – 13.20

И: Вы можете рассказать, как относились немцы к еврейским женщинам?

Р: По-моему, безразлично, они не считали, что это женщины, как правило. Но из каждого правила бывают исключения, наверное, там были несколько случаев, когда увозили офицеры в Германию, я знаю такие… Соученица моей жены Млодек была такая певица белорусская, ее дочь, она уехала в Германию с немецким офицером, она была красивая. Но это единичные случаи, это не система, совершенно не система. А так, наверное, безразлично. Им же не разрешали, если бы узнали, что они общаются, то чревато было тоже нехорошими последствиями. Ну, евреи – это не люди, понимаете, будь ты мужчина или женщина, кто угодно, такая психология, им вдолбили это в голову, а кому не вдолбили, они боялись, что их продаст кто-нибудь, подскажет, заложит. 

И: А как определяли, еврей ты или белорус?

Р: Немцы не могли определить, это им помогали белорусские полицейские, белорусы. Они не понимали разницы совершенно. А меня вообще не понимали, я никогда не был похож на национальность такую, совсем другой вид, я бы сказал арийский такой, да. И никто не знал, я бы мог ходить свободно, я выходил за территорию, там выйти было трудно. Это было всегда, и до войны, и после войны, всегда. Видите, я такой скуластый с узкими глазами, оказалось, что в Баварии, Баварских Альпах, там все такие как я – скуластые с узкими глазами, оттуда это получилось, наверное, Чингисхан еще дошел. Вот. Поэтому, в моей крови я не знаю, что там есть еще. Внук у меня тоже пошел в меня, тоже такой вот. 

И: Скажите, пожалуйста, проявлялась разница в отношении немцев к еврейским женщинам и белорусским женщинам, Вы это видели?

Р: Ну, конечно, белорусские женщины – это женщины, а еврейские – это не женщины, я же говорю, не люди это.

И: Вы можете привести какой-то пример?

Р: Да бесконечно тоже самое. Они не обращали на них внимания в основной части, их гнали на тяжелые работы, они работали, возвращались обратно и все. Не было же такого общения, чтобы солдаты собирались, общались, нет. Даже в дома терпимости не брали еврейских женщин, знаете вы это, нет? 

И: Что это были за дома?

Р: Что такое дом терпимости? Ну, бардак по-нашему. 

И: А Вы знали, когда были в гетто, про существование таких домов в оккупированном Минске?

Р: Конечно.

И: Откуда?

Р: Не знаю. Очень много знаешь, не зная, откуда. Знаешь, и все. 

И: Как относились к детям, к еврейским детям?

Р: Плохо. Плохо. За территорией проволоки они могли пристрелить, видит, бежит ребенок, возьмет и подстрелит. Убивали, маленьких грудных головой об стенку, я же говорю, моих двоюродных братьев закопали живыми. 

V – 17.20

И: Как это произошло?

Р: Это был погром, потом, там есть яма на Мельнинкайте, тогда Кубе туда ходил, детей отобрали самых таких небольших до пяти лет, там была яма, положили в яму и засыпали, и все, поставили охрану. Три или четыре дня, пока шевелилась земля, они там стояли, подойти нельзя было, помочь нельзя было. Вот вам и отношение к детям. Вы никак не можете понять, что психология нацизма, что евреи – это не люди, да и другие национальности – не люди, понимаете, люди – только немцы, так как к собаке, как к корове можно относиться, корова дает молоко еще, а люди не дают молока. 

И: Вы сказали, что немцы не видели разницы между белорусом и евреем…

Р: Они не понимали, они не могли определить.

И: А в чем выражается эта разница?

Р: Во внешнем виде, наверное, я не знаю, в чем, может быть, в цвете волос, я не знаю, в чем, белорусы знают, а немцы не знали, и они подсказывали, продавали, если прятались. Немцы не могли определить, это совершенно точно.

И: Были белорусы, которые наоборот скрывали евреев?

Р: Конечно были, но это теперь я знаю, что были, а тогда я не знал этого. Но, если бы мне надо было спрятаться, остаться одному без семьи, то меня наверняка бы скрыли мои друзья, их родители, я не сомневаюсь даже, но я к ним с этим не обращался.

И: Почему?

Р: Была мать, был отец, был брат, но не мог я одних их оставить и уйти, показалось, если бы я ушел, они бы погибли. Один я мог уйти, мои друзья, их родители, они считали, что мы одинаковые, мы равные, мы жили рядом, мы учились вместе рядом. Понимаете, хороший друг – это больше, чем плохой родственник. Хороший друг – это друг, за него можно все отдать. И я такой, и они такие были, и после войны они такие были, и помогал я им, и они мне помогали, но только время прошло, их нет, я остался, а их уже нет, вот они и снятся.

И: Вы пробовали бежать из гетто?

Р: Я должен был уйти в партизаны, но в это время нас забрали на завод. И с родителями, все, договоренность была, и оружие было, но не успели. 

И: Расскажите про ситуации, когда Вы выходили за пределы гетто.

Р: Очень просто. Я одевал кожаную куртку отца, раздвигал проволоку, перелезал и шел.

И: Куда?

Р: К друзьям.

И: Зачем?

Р: Некоторые рядом жили, некоторые в центре. Я шел, дальше уже вышел, так меня никто не трогал. Меня несколько раз поймали, когда я перелезал, белорусские полицейские. Одного я избил, второго я оттолкнул, вернулся обратно, убежал. Я говорю, я был очень здоровый физически. 

И: Сколько раз Вы так уходили из гетто?

Р: Да много раз, поймали меня два раза, а так, раз двадцать, раз в неделю обязательно первые годы, а потом стало строже. Они ко мне приходили через проволоку в гетто, кусок хлеба приносили, картошки, там, куртку какую-нибудь. Ко мне приходили за территорию, это же тоже было рискованно, потом можно было не уйти. Мы очень хорошо дружили и крепко, по-настоящему. Не очень много их было, человек пять или шесть. И после войны дружили, помогали друг другу, на работе помогали, и семьям помогали, и семьями дружили. Ну, все, и у жены подруги, у жены до сих пор есть школьные подруги, представляете, она кончила школу в 41-ом году и общается, осталось две, правда. А моих школьных никого нет, вот сейчас нашлась одна, которая училась со мной в школе, вдруг. Но это просто вместе учились, это не подруга, не друг, ничего. То есть, очень много в жизни потеряно не по моей вине.

И: Вы можете рассказать, как изменилась жизнь в оккупированном Минске за пределами гетто?

Р: Ну, на сколько я видел, за пределы гетто ходить много не приходилось, это было опасно, но безлюдно, улицы были пустые, люди боялись. Это я точно видел и знаю. Иногда валялись убитые. Один раз, когда нас вели на работу, это еще в 41-ом году, через каждых пол метра лежал убитый советский солдат. Они их вели по дороге, была Советская улица, сейчас проспект, там кусочек остался Советской от Дома правительства вот там фабрика кухни, а это была большая центральная улица в Минске, и вот вся улица была завалена трупами советских солдат. Они их куда-то вели, они идти не могли, они их по дороге расстреливали. Мы утром, когда шли на работу, вели нас, было полно трупов. Это военный Минск, очень часто можно убитого увидеть, и я говорю, пусто, пусто, страх, чувствовалось, что сопровождает страх, наверное, большой страх. 
V - 23.54

И: Вы видели какие-нибудь плакаты агитационные?

Р: Какие плакаты?

И: Агитационные плакаты.

Р: Немецкие? Ха-ха. Сколько хотите.

И: Что это были за плакаты?

Р: «Убей жида! Жид – не человек», «Убей коммуниста!», «Убей комсомольца!» – такие плакаты. Много было агитационных. Вешали людей, вешали плакат – партизан. Знаете, где вешали, на Октябрьской площади, там скверик такой, раньше не было его, там вешали людей, писали – «Партизан» на груди. И долго, дней десять они висели, а кто они такие были, я не знаю. Понимаете, война нечеловеков против человеков. А нечеловека надо убить любым методом, за что-нибудь, ни за что, это даже трудно, эту психологию понять трудно, вы не поймете, если у человека есть желание убить, убить, убить. Я не говорю, что основная масса, но такие были, были и все, но что делать. И самое страшное я боюсь, что это может повториться. Опять маршируют колонны нацистов и в Германии, и в России, как ни странно, и в Беларуси есть такие. Это трудно понять и охватить. Я вам не надоел еще?

И: Расскажите, пожалуйста, где Вы ночевали на заводе.

Р: Были бараки, специальные бараки были, два вида. Одни внизу, кто раньше жили, специалисты, а мы наверху, рядом с железной дорогой, там ветка. Стояли койки, и мы там жили, не только ночевали. Между собой общались там, в помещении, в бараках.

И: Расскажите, сколько человек было в бараках?

Р: Скажу сейчас. В среднем по четыре десять комнат – это примерно человек сорок в одном бараке. Бараков было четыре, где-то сто шестьдесят, это вверху, а внизу столько же примерно. В среднем было около трехсот человек, может быть, двести пятьдесят-двести шестьдесят. 
V - 27.04

И: У каждого была своя кровать?

Р: Своя кровать, и даже не на полу. Вот в гетто у каждого не было своей кровати, там можно было на полу спать, где угодно. А тут у каждого была своя кровать, но без сетки, деревянные такие доски там, но все равно хорошо. Да и молодые же все были, понимаете, в моем возрасте это было бы плохо, конечно, а тогда… 

И: Расскажите, пожалуйста, у Вас была любовь в военное время по отношению к какой-нибудь девушке?

Р: Девушки были, внимание было, но любви еще не было, я еще не созрел для этого.

И: Может быть, симпатия?

Р: Симпатии были, почему нет, я был молодой, они были молодые. Мы ходили на каток, на танцы, общались, устраивали вечеринки, но любви еще такой, ну молодой же еще, пятнадцать лет. 

И: Ну Вам нравилась какая-то девушка?

Р: Даже не одна (смеется). Но мы не целовались даже, понимаете, это было запрещено, это было неприлично. 

И: Она была тоже еврейка?

Р: Несколько, были разные, я же говорю, у нас не было, я не знал в школе, что такое национальный вопрос, я не знал, кто какой национальности, не нужно было это. Были разные и ребята, и девочки были, и евреи, и не евреи, татары были, много татар было в Минске, татарские девочки очень красивые, когда они молодые. Но не в голове это было, мы даже не целовались, иногда обжимались там, ну, обнимешь, обожмешься, знаете как. Мне не было еще пятнадцати лет, когда война началась, о чем там может идти разговор. Это вот эту я встретил в восемнадцать лет, первую и последнюю. 

И: А во время войны Вам нравился кто-нибудь, Вам нравилась девушка, которой Вы симпатизировали?

Р: Была. Она была старше меня на восемь лет, она была очень интересная. Но это только просто так, ну, смотрел, нравилась, смотрел. Я на вас смотрю, вы мне тоже очень нравитесь, но я за вами не ухаживал, и Имке мне нравится тоже очень, ну и что.

И: Вы можете вспомнить самое приятное воспоминание, было ли оно?

Р: Во время войны или до войны?

И: Во время.

Р: Приятного было мало. Приятно было общаться с друзьями, приятно было чувствовать опору, очень приятно, приятно было, когда после погрома остаешься жив пока, но знал, что это пока. Ну и все, пожалуй. Чувства довольно притуплены тогда. 

И: Можете вспомнить самое страшное воспоминание?

Р: Страшно, когда тебя расстреливают, но не чувствуешь страха, нет боязни, ну, не веришь, что тебя хотят убить, не веришь ты. Страшно было, когда я очнулся, оказалось, что я живой лежу среди неживых, это очень страшно, я не знал, почему это так получилось. Страшно во время погрома, когда всех подряд убивают, но мы прятались, а если не удалось спрятаться… Страшно идти по улице, когда валяются трупы разного возраста, и дети, и взрослые, это страшно. Все. 

V - 31.03

И: Как Вашей семье удавалось выжить во время погромов?

Р: Прятались. Отец работал, я в основном тоже работал, но часть нет, я попадал в погромы. Прятались. Строили такие убежища с подачей воздуха, все, сверху маскировали, а потом вылезали.

И: Вас предупреждали о погромах.

Р: Нет. Только в одном конце начиналось, знали, что началось, началась стрельба – надо прятаться. А кто мог предупредить? Эсэсовцы?

И: Может быть, юденрат?

Р: Вы что, смеетесь? Никто ничего не мог предупредить и никто ничего не знал. Это получалось, как по-белорусски, «знянацку». Нет. Это просто судьба, больше ничего.

И: Какие функции были у юденрата в гетто?

Р: Организовать работу, организовать уборку помещений, уборку улиц, организовать отправку на работы, проверить колонны, проверить, ничего они не принесли запрещенного, они имели право обыскивать. 

И: И если находили?

Р: Тогда сдавали немцам. 

И: Вы видели такие случаи?

Р: Конечно.

И: И что потом происходило с этими людьми?
Р: А потом эти люди исчезали, все, больше мы их не видели.

И: Как Вы относились к тем людям, которые служили в юденрате?

Р: Очень плохо. Как можно относиться к предателю, представляете, это же предатель был. Они не спасали, их все равно всех убили, но это же было предательство. Нельзя хорошо относиться, нет. 

И: Вы знаете, чем они руководствовались, когда шли на службу?

Р: Им казалось, что останутся живыми, им давали лучший паек, больше еды, и они верили в то, что их не будут трогать, но это была ошибка. Это их не спасало. Это не только юденрат, были же полицейские еще еврейские, формы у них не было, но шапки были такие фашистские, по-моему, с желтым кантом вот тут. Их не водили на работу, они могли свободно посещать, ходить даже ночью по территории гетто. Какое-то время у них были льготы, а потом их убивали все равно, их не спасало ничего. И правильно, предатель не должен спасаться. 

И: У Вас была какая-нибудь ситуация, когда Вы сталкивались с еврейскими полицейскими?

Р: Нет, не было, не приходилось. Я никого не убивал, никого не грабил, а если приносил, то они не видели. 

И: А как Вам удавалось спрятать продукты?

Р: На себе прячешь, в ботинок что-нибудь прячешь, тут привязываешь – много методов. Раз я живой, значит, как-то удавалось. 

И: Вам не было страшно в такие моменты?

Р: Нет. Вот страха не было. 

VI – 0.00

И: Расскажите, пожалуйста, были ли немцы, которых Вы ненавидели, которые отличались особой жестокостью?

Р: Даже на заводе были такие.

И: Опишите их.

Р: Да с виду нормальный человек, а вот старается тебя ударить, оболгать, обозвать «фафлюхте юде» - знаете, что это такое? Переведите Имке, что это такое. «Проклятый еврей». Ну, были и такие. Особенно, в период поражений, вот после Сталинграда нет, а вот любое поражение, потом они зверели, кто-то виноват в этом, понимаете, виноватого всегда хотят найти, всегда ищут виноватых. И в Советском Союзе всегда искали виноватых, уничтожали людей, а тут тем более. Когда людей превратили в нелюдей, это не люди, нацисты – это не люди, понимаете в чем дело, их так воспитали, воспитали, что они должны убить, издеваться, делать, что угодно. Гитлер целую нацию перевоспитал за очень короткий срок, культурную, одну из самых культурных в Европе он превратил в нелюдей, вот и все. 

И: Расскажите, пожалуйста, про ситуации, когда это происходило, такое отношение, эти слова.

Р: Ну, вот однажды, мы еще на заводе не работали, мы шли на работу с отцом и еще там, подошли и ударили, стоял на охране. Чего ему надо было, я не знаю. Никакой ситуации больше не было, ударил пару раз и пошел, я пошел дальше, он остался. 

И: За что он Вас ударил?

Р: Ни за что, за то, что я нашивку эту носил. 

И: Но почему он подошел к Вам?

Р: Потому что мы рядом шли, мы проходили мимо.

И: То есть, Вы не уступили ему дорогу?

Р: Ничего не в дороге, шли, даже шапку полагалось снимать. Ну, что-то у него дома может произошло, откуда я знаю, может быть, его на службе обругали, была у него злость, на ком-то надо было вылить. Самое удобное свою злость выместить на ком-то, это же удобно. На заводе были случаи тоже, прицепится к кому-нибудь, изобьет, но редко, там этот Гаутман за это наказывал солдат, он не разрешал так, если замечали, грубо обращаться. 

И: Вы видели случаи наказания еврейских солдат за избиение евреев?

Р: Нет. Слышал – да, а видеть – не видел. 

И: А как их наказывали?

Р: Карцер, «губа», больше ничего.

VI – 3.01

И: За то, что они избили еврейских рабочих?

Р: Да, да. Но это на заводе. Я же говорю, этот Гаутман и Оберц потом, он был человечный, он напоминал этого Шиндлера, его отношение ко всем прочим, он никогда руку на кого не поднял, он никогда никого не обругал, он всегда первый здоровался. Вот идет – «Здравствуйте», «Гутен так, гутен морген», - вот, русского он не знал языка. Они же все считали, что мы должны все понимать, что мы должны знать немецкий язык, они не понимали, как это можно не знать немецкий язык, как это так. А многие же не знали, и после войны не оставалось, откуда.

И: Скажите, в гетто знали то, что взорвали Вильгельма Кубе?

Р: Конечно. 

И: Откуда?

Р: А потому что тогда очень много людей расстреляли, тогда вывели, из-за этого.

И: Из гетто?

Р: Да, и знали, за что.

И: А кто рассказал?

Р: Немцы, эсэсовцы, белорусские полицейские. Очень много людей вывели и расстреляли. Это был акт возмездия. Они прямо говорили, за убийство Кубе. Это был не секрет. 

И: А как отбирали людей?

Р: А никак. Я же вам говорю, вот идет колонна: «Выйди ты, ты, ты, ты, в сторону». Я же говорю, когда нас забрали на завод, мы были уверены, что тоже нас отбирают на расстрел, потому что они молодежь отобрали: «Ты выйди, ты, ты, ты». «Раус, раус, раус…» Потом оказалось, что нас на завод везут, забрали, а мы были уверены, все, при чем без всякой, они же не спрашивали не специальность, ничего, вот: «Мы выбираем помоложе, покрепче и помоложе». Надо было месить глину, раствор, носить кирпичи, выбрали молодых, потом они говорили: «Молодого можно научить чему угодно». Так они говорили, я без перевода говорю просто то, что они говорили. Ну вот, нас водили на завод с гетто. Утром была перекличка, проверяли, кого привели, вечером проверяли, кого уводят, чтобы, не дай бог, кто не остался, не спрятался, и так каждый день. А потом забрали на завод совсем.
VI - 6.13

И: Расскажите, пожалуйста, про тех, кто Вас водил на завод на работу. 

Р: Приходили пару, унтер-офицеры, по-моему, они, два человека, иногда три. Мы шли, они шли рядом, мы шли по улице, они шли рядом по тротуару, они не боялись, что мы убежим. 

И: Это были войска СС?

Р: Войск СС не было на заводе. На заводе войск СС не было, это солдаты Вермахта, на заводе не было настоящего эсэсовца, были члены партии, а СС не было на заводе, и жандармерии не было на заводе, там были обыкновенные солдаты Вермахта. 

И: И они же вас охраняли?

Р: И они же нас охраняли, и себя тоже, они завод охраняли вместе с нами. 

И: Они вас били?

Р: Были такие случаи, но не те, кто водили, я же говорю, некоторые были злые, что-то дома произошло, какие-то известия плохие. Не так, чтобы избивали, но могут стукнуть, дать по уху, стукнуть ногой, но этот Гаутман, начальник части, он преследовал это, он не разрешал, официально они делали, чтобы никто не видел. А вот наказание, когда подвешивали на столб, заставляли, это они делали официально, с его согласия. Это очень трудно, я, правда, не попал, но два-три часа провисеть – это очень тяжело. Они потом без сознания падали. Больше таких особых наказаний не было. Да, могли еще лишить питания на день, ничего дать, сказать, тебе не положено сегодня, ты проштрафился. Это тоже ужасно, когда ты совершенно голодный, а тебе еще мелочь не дают эту.

И: Какие еще были штрафы на заводе?

Р: А больше ничего, у нас денег не было, карцера для нас не было. Самое большое – это подвесить, самое полегче – это лишить питания на день, а то и на два. Ходишь голодный, совсем еще плохо, падаешь от голода, а потом отъесться уже невозможно, все. Это официально, а неофициально, солдаты что-то всунут тебе, жалеют, особенно коммунисты. 

И: У Вас был какой-нибудь штраф?

Р: Лично у меня? Один раз я два дня не кушал, собственно, ни за что, наверное, я ничего такого не сделал, не выполнил какое-то указание, я уже не помню, один раз за все время, и то, потому что тот, что с нами работал, Заиндлер, его в тот день не было, его кто-то подменял, вот и отыгрался на нас. Нас всех троих, мы трое работали и дружили, нас всех троих и наказали. 

И: Вы что-то сделали не так?

Р: Нет, ничего, может, ему показалось. 

И: Были какие-то неофициальные штрафы?

Р: На заводе нет. Я же говорю, была иногда терпимая обстановка, иногда нетерпимая, но официально не разрешалось издеваться, он хорошо относился, командир части. 
VI - 10.06

И: А в гетто?

Р: А в гетто могло быть все, что хочешь. Не понравился – тебя выведут из колонны, изобьют те же еврейские полицейские, вот им что-то не понравилось, тебя вытащат, побьют, они же. У меня тоже как-то было, что-то я не так сказал, не так посмотрел, я уже не помню, вот. 

И: Скажите, пожалуйста, Вы видели, чтобы солдаты Вермахта убивали людей?

Р: Во время погромов привлекали солдат Вермахта, привлекали белорусских полицейских, их было больше всего, были эсэсовцы. Они выполняли команду, в Германии была очень жесткая дисциплина. Были. 

И: Может быть, Вы видели ситуации, когда кто-то отказывался это делать из немецких солдат?

Р: Нет. Может быть, они и были, но я таких не видел, не знаю. Если я скажу что-нибудь, это будет не правда. 

И: Был кто-нибудь из работников на заводе, кого Вы особенно не любили?

Р: Были несколько человек, которые каждую мелочь бежали докладывать, это им ничего не давало, это из любви к искусству, отрицательному искусству. Были. Люди же разные, независимо от национальности.

И: Кому они докладывали и почему?

Р: Тем, кто нами руководил, там был Ганс Вольф, который командовал нами всеми, там было еще несколько человек, от которых зависело наше питание, наше времяпровождение, но это было без последствий, это из любви к искусству. 

И: А что они могли были докладывать?

Р: Что хотите, не то сказал, не то сделал, не так пошел, не вовремя пошел, вечером вышел за территорию барака куда-то там – нельзя, там же не стоит охрана постоянно, ты нарушил (вздыхает).

И: Вспомните ситуации, когда за эти доносы наказывали людей.

Р: Не могу сказать, за что, наказывали, но из-за доносов или не из-за доносов, я не знаю, я не могу конкретно сказать, это будет выдумка. Наверное, было связано с этим. Я знаю, что большое нарушение – вечером или ночью выйти за территорию барака, за это наказывали. Кто сообщал, эти же люди. 

И: Вы их всех знали?

Р: В основном, да, и не любили, и не общались. А это их еще больше озлобляло.

VI - 13.18

И: Как они себя вели?

Р: Вообще, нормально, никак, пытались разговаривать, пытались завязать дружбу как-то. Понимаете, получается он в двойной изоляции, он и так в изоляции, с ним еще перестают общаться. Он же знает, почему, он догадывается, наверное. Предателей не любят нигде, нигде, не зависимо от национальности.

И: Как Вы проводили свободное время на заводе?

Р: Да никак, сидели в бараке, в шахматы играли иногда, были шахматы, домино не было, говорили, что это азартная игра, карт тоже не было, тоже азартная игра, шашки, шахматы, кто мог играть. Играли за место, там что-то еще. Физкультурой занимались немножко, разминкой, для того, чтобы окрепнуть, хоть это тоже трудно, когда ты голодный, ну, все, литературы у нас не было, книг не было, водку мы не пили, у нас ее и не было, негде было взять, песни пели потихонечку, старые советские, других мы не знали, разговаривали, вспоминали, общались как-то, анекдоты рассказывали друг другу, все это тихо без громкого смеха. 

И: Можете вспомнить какой-нибудь военный анекдот?

Р: Ой, я сейчас не помню уже. Да и они были направлены так, не хорошие, не помню. Вы же учтите, что прошло больше шестидесяти лет, шестьдесят два года, мы удрали в 44-ом году, это 62-ой год пошел, разве вспомнишь все. При чем, столько пришлось закладывать в голову после войны, и учеба, и работа, и специальность. Я говорю, мы поздно начали, надо было сразу, тогда было бы хорошо, было бы все в памяти, и голова была бы не заполнена ничем другим. А сейчас, и так хорошо, что что-то помнится. Я вам скажу, что этот разговор для меня – очень тяжелое испытание, это  не так просто, это психологически очень трудно, и не хочется вспоминать, и не хочется об этом думать, и ночью будет сниться сегодня. У меня нормальная психика, но все-таки это очень тяжело, это не хочется думать, вспоминать, кажется, ушло и ушло. Я понимаю, что это нужно, для других это нужно, иначе я бы не согласился. 
VI - 16.47

И: Расскажите, пожалуйста, про момент освобождения.

Р: Минска или меня?

И: Вас.

Р: Я же рассказывал. Нас собирались вывезти в эшелоне, нас передали эсэсовцам и нас загоняли в эшелон, в это время налетели бомбардировщицы, малые бомбардировщики такие АН-2, если вы знаете, что это такое, и начали бомбить. Началась паника, и все начали разбегаться, и те же эсэсовцы. Мы, группа человек 12-15, я уже не помню, побежали в поле, там была рожь или пшеница высокая, мы туда залегли и лежали, почти трое суток. Потом, это на горе где-то было, потом смотрим, летают советские самолеты со звездами, в них не стреляют, понимаете. Значит, немцев нет. Послали моего брата маленького в деревню, а там солдаты, говорит, там вроде и советские солдаты, но с погонами. Мы же не видели солдат в погонах. Увидели, спустились вниз, нас стали обнимать, кормить, целовать, и мы пошли в город, было 3 июля, вошли танки наши. Мы зашли к соседу нашему бывшему, побыли один день, потом немцы прорвались, и целая колонна попала в Минск, мы бегом попали в Борисов, как мы туда попали – немедленно. А потом вернулись, но освобождение вот было 3 июля, когда Минск освободили. Думали, что все уже кончилось. А потом началось, соседи нам помогли, друзья помогли, нас приодели, у нас же ничего не было, покормили, и тут же пошли мы работать, уже 5-го числа я уже работал. Уже нам что-то выплатили, дали какие-то продукты. У меня стаж какой трудовой, посчитайте, с июля 44-го года. И все. 
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И: Вспомните, пожалуйста, как вели себя немцы перед отступлением.

Р: Перед отступлением? (Кашляет) Очень тихо, они чувствовали, что все теряется, все проигрывается, и очень переживали, они не хотели проиграть войну, ни в коем случае. И отношение стало другое, они стали более дружеские, даже эти эсэсовцы стали другие, то есть, чувствовали, что крах наступает, они же понимали это тоже. 

И: Какие они стали в это время?

Р: Ну, более общительные, менее зверские, прекратились всякие избиения и все прочее, они стали считать, что мы тоже люди.

И: А была какая-то иерархия между войсками СС и солдатами Вермахта?

Р: Конечно. Первую скрипку всегда играли войска СС, они самые преданные, наверное, а солдаты – это солдаты, это масса, это не выделяющиеся, это же известно из литературы, из искусства, из жизни. И потом, войска СС, как правило, набирали добровольно. 

И: Вы видели примеры этой иерархии, в чем это выражалось, между солдатами Вермахта и войсками СС? Какой-нибудь пример.

Р: Эсэсовцы выше положение, даже если он рядовой солдат, он выше офицера Вермахта, понимаете, он выше его, он презирает его. 

И: Вы видели какую-то конкретную ситуацию, из которой это было видно?

Р: Видно в поведении, видно в положении, видно, как относится высший к низшему, понимаете, совсем другое, глаза другие, положение другое, воспитание у них другое было. Солдат старался все сделать, удружить эсэсовцу, а они их и боялись страшно, так же, как и мы. У них была власть, у них было право убивать. Солдаты выполняли команду, а эти добровольно еще хотели что-то сделать, как правило. Я не считаю, что все подряд, из каждого правила бывают исключения, но были такие. Разные иерархии, разные возможности. Я же говорил, нами руководил Ганс Вольф, у него были эсэсовцы высокопоставленные, он поэтому не попал на фронт, он был молодой, и он мог делать все, что он хочет. Он был член партии, все, он не эсэсовец, он был солдат, но он был выше других, выше офицеров, которым он мог не подчиниться, поэтому он нами командовал, он с нами мог делать все, что хочет. 

И: Как они вели себя перед отступлением?

Р: Им некогда было вести, они убегали, а не отступали. Ведь они убегали, это произошло очень быстро, в течении трех-четырех дней. Они не успели вывезти свои ни архивы, ни оборудование, ни технику, ничего. Убегать надо было, убегать. А потом я видел их водили пленными некоторых, попали в плен, они не успели убежать. 

И: Что Вы знаете о судьбе этих пленных?

Р: Солдат? Ничего. Мы с ними не общались, и это опасно было нам общаться с военнопленными, пока их еще только пленили, потом, когда они работали, то можно было, в Минске же много было военнопленных. Они строили дома, работали на заводах, им было не сладко, они тоже были голодные, их плохо кормили, к ним плохо относились. 
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И: Это были немецкие солдаты, которые работали с Вами на заводе?

Р: И эти тоже, ну, этих я видел только, когда их пленили и вели в колоннах, но солдат много было, но я с ними не встречался, с теми, что были на заводе. 

И: Были ли среди них те, кто помогал Вам?

Р: Те, кто попали в плен, нет. Дело в том, что коммунистов вывезли раньше всех, и сочувствующих. Их первыми отправили в Германию, в эшелон. 

И: Вы знаете, почему?

Р: Знаю, потому что они не верили им, потому что они были ненадежны, что они тут же могли перейти на сторону советских. Доверия не было, поэтому в плен попали те, кто на охране были, они служили. 

И: Вы знаете, как сложилась их судьба в дальнейшем в Германии?

Р: Откуда? Я же говорю, я пытался разыскать двух, Гайдлера и Фоцек, но я не смог. Я начал искать их шесть лет назад, если бы сразу, может быть я бы и нашел, но такой возможности не было. А потом у меня были хорошие связи с посольством, с секретарем посольства мы дружили даже семьями, и он пытался мне разыскать по фамилии этих, я знал, откуда родом. Ничего, прислали мне тридцать фамилий, но среди них не было их Кенигсберга ни одного. Я хотел найти. 

И: А что случилось с Гюнтером после освобождения?

Р: Гюнтер же не успел сбежать с эшелона. Их отвезли в Германию, потом они попали в концлагерь, и освободили их в 45-ом году англичане. 

И: В какой концлагерь?

Р: Ну, какой-то в западной части Германии, на границе с Францией, Пельнецгаузен, по-моему, называется. Там их немножко отравили, потом голодные были, я же говорю, он меньше двадцати килограмм весил, когда его подобрали и отвезли в Швецию лечиться, он там и остался. Я же говорил, что мне сказали, что его видели среди трупов, а ему сказали о том же, что видели, как меня расстреляли. Много лет мы думали, что нас нет, а потом случайно встретились вдруг. Я чуть инфаркт не получил, когда мне сказали, что он живой. Если бы мне не сказали, что видели, что он мертвый, я бы его не разыскивал, а так точно видели, что неживой, так что же разыскивать. 

И: Скажите, пожалуйста, были ли еще ситуации, что Вы встретились со своими друзьями военными, а думали, что они уже не в живых?

VI - 26.33

Р: Единственный, единственный, а остальные, я точно знал, они погибли все, их нет в живых. И этот, я много-много лет знал, что его нет в живых, а он знал, что меня нет, так что мы друг друга не искали. Мы были счастливы, что мы встретились, это большое счастье встретить друга через столько лет. Я говорю, мы общались, раз в неделю или он, или я ему звонил. Он уже четыре или пять раз приезжал сюда, я в Швеции не был. Мы общаемся, знаем про семьи, про детей, все прочее, друг, при чем, у нас еще один есть с нашей тройки, он живет в Израиле, но с тем общения мало, а с Гюнтером просто потому, что у нас есть общий язык, он русского то не знает языка. Мне легко с ним общаться и по телефону, я ему звонил, сегодня что у нас, среда, какой сегодня день? Я хочу вспомнить, когда я звонил ему последний раз, в понедельник, да, в понедельник утром я ему звонил в одиннадцать часов, я приехал с дачи, пришел на работу и позвонил ему, потому что ему звонить утром лучше, а не вечером, я ему с работы позвонил. Поговорил с ним, с женой, жену я видел только на фото, на видеопленке, а он у меня был дома, знает мою жену, общается. Но жена, он звонил, когда я был в госпитале вот недавно, он не знает русского, она не знает немецкого, я говорю: «Как же ты с ней говорил?» «Но голос я услышал». Вот. Такие вот дела, живой пока, а сколько это продлится, он старше меня на пять лет, значит, ему 84, даже 85 уже почти. Сколько жизни осталось, кто его знает. А жаль, очень не хочется уходить, столько интересного еще в мире, и в жизни. Это по разному, я был в больнице, когда мне делали операцию после так называемого инсульта, так там привозили людей младше меня на двадцать и на тридцать лет, но это не люди, понимаете, они потеряли все человеческое, не дай бог, такой жизни не надо, могут не работать руки, ноги, но голова чтобы работала хотя бы, тогда все нормально. 

И: Давайте вернемся к освобождению. 

Р: Давайте вернемся. 

И: Расскажите, пожалуйста, как вели себя солдаты Красной армии? 

Р: По отношению к кому?

И: По отношению к мирным жителям.

Р: Очень хорошо. Ничего нельзя сказать плохого, я не могу сказать, что я видел какие-то эксцессы, издевательства, нет, не было.

И: По отношению к Вам, может быть, вспомните какой-нибудь пример.

Р: Ко мне? Очень хорошо, не могу ничего плохого сказать. 

И: Ваша личная встреча с солдатами?

Р: Ну, встреча, как встреча: «- Здравствуй. – Здравствуй. – Привет. – Привет. – Как живешь, что у тебя слышно, как ты выжил?» Все. Все нормально, более того, даже очень нормально. Видимо, это свои же, это разные вещи.
VI - 30.48

И: Думали ли Вы про иммиграцию после войны?

Р: Никогда. Если бы я думал, я бы уехал. Меня даже лет шесть или восемь назад посол, был тут Винкельман, он меня уговаривал уехать, такие льготные условия даже. Нет, не надо, не хочу. Поехать – да, побыть в гости месяц два, а на постоянно – нет. И потом, если да, то только в Германию, если ехать куда-то, то только в Германию, а в Германию ехать не хочется, совершенно не хочется. Мне там нравится, мне там хорошо, но жить я там не хочу. Да и жена не умеет разговаривать, она не знает языка, дети тоже не выучили язык, чего ехать. Никогда таких мыслей не было. Если бы хотели, мы бы уехали, если бы такие мысли были, не было. 

И: Вы состоите сейчас в какой-нибудь общественной организации жертв нацизма?

Р: Есть белорусская ассоциация евреев – бывших узников фашизма, Трейслер там руководит, а я его зам. Есть такая организация, да, мы общаемся, иногда собрания проводим, иногда помогаем людям, не иногда, а часто, по мере возможности, иногда помощь получаем, выделяем им тоже, в зависимости от обстоятельств. Состою. А больше нигде. 

И: Скажите, пожалуйста, у Вас были проблемы с советской властью или в НКВД после окончания войны?

Р: Никаких. Мало того, после института я работал на спецобъектах, мне оформляли допуск первой категории для секретной работы, и никаких вопросов не возникало. Но я никогда не скрывал, то, что было со мной, я всегда писал правду. Я работал на секретных объектах, я писал дедушка, бабушка где похоронены, все прочее, ну, первой категории допуск для секретной работы. Так что у меня нигде никогда никаких эксцессов, пожалуй, не было. Однажды только было, да, правильно, у нас один из бывших сотрудников был связан с Израилем, там какие-то письма, нас вызывали в КГБ, его потом судили, меня вызывали в качестве свидетеля, но я там ничего не знал. А потом они написали мне на работу, что я не доложил, что с таким общался, а я и не докладывал, меня понизили в должности за это. То есть, они написали письмо, что я не проявил патриотизм и лояльность, да там и ничего не было, он связался с Израилем, какие-то журналы, понятия не имею, а потом все восстановилось, это недолго продолжалось. 
VI – 34.16

И: А что повлияло на то, что ситуация разрешилась в лучшую сторону?

Р: В этом случае? Ничего. Я работал и работал, меня перевели из начальника участка в инженеры, прошло месяца три-четыре, и вернули обратно, и все. Я ничего для этого не делал. Собственно, это сделали формально, то есть, я исполнял те же обязанности, но должность назначили другую, вроде бы меня наказали, за что, никто не знает, ну, не за что наказывать, я ничего не делал противозаконного, и тот, кого судили, ничего не делал виноватого. 

VII – 0.00 

И: Скажите, пожалуйста, Вам было известно о судьбе коллаборционистов после войны?

Р: Нет. Они появлялись больше, я их никогда не видел, и больше я о них ничего не слышал.

И: Могли ли Вы открыто говорить о том, что Вы пережили во время оккупации, в Советском Союзе?

Р: Вполне. И говорил, и писал в биографии на работу когда поступал, в институт когда поступал, и рассказывал всем. Я ничего не скрывал, некоторые скрывали, а я нет. Может быть, поэтому мне всякие допуски давали, я открыто, я никогда ничего не врал и не скрывал. 

И: Наблюдали ли Вы за процессами, которые происходили в Германии по отношению к нацистам, Нюрнбергский процесс, процесс в Аушвице?

Р: Безусловно. И даже в Минске тоже были процессы, знаете вы об этом.

И: Да.

Р: Тоже судили, несколько человек повесили, там, ярых фашистов. Конечно, наблюдали, это же интересно, это жизнь, у меня даже есть хроника Нюрнбергского процесса, две книжки. 

И: Расскажите, Вы посещали эти процессы в Минске?

Р: В Минске процессы, да, был, и был при казни, когда их казнили, вешали.

И: Расскажите, как это было…

Р: Как вешали?

И: Где это было?

Р: Это было на, улица Первомайская есть, напротив Парка Горького, там площадь такая, там была тогда лодочная станция, там пять человек их вывезли, поставили машины, поставили виселицы, и потом по команде, зачитали приговор, эти машины тронулись, а они остались висеть, и все. Очень много народа было, очень много. 

И: Какие у Вас были чувства, когда Вы это видели?

Р: Никаких, меня это не радовало, я вообще против убийства людей в любом случае, мне это не нравится, это не доставляло мне удовольствия и радости тоже, хоть и любви к этим людям у меня тоже не было. Я не считал их хорошими людьми, но я не думал, что надо так уничтожать, я не знаю, может быть, неправильно, но я против, и тогда был против. 

И: Вы можете вспомнить, как восстанавливался Минск?

Р: Безусловно. Во-первых, он был весь разрушен, стояли каркасы сгоревших зданий, потом начали строить проспект. Я же учился в институте, я работал и учился в институте. На работе мы работали на восстановление, в институте я учился, и от института мы еще ходили на работу, потому что я учился на дневном отделении, я не мог отделяться. То есть, очень много приходилось работать на восстановление и зданий, и улиц, и моя специальность востребована, я электрик, там где можно было что-то делать, мы делали, восстанавливали проводки, сети, столбы ставили, все делали, очень много работали. 

И: Насколько был разрушен Минск?

Р: Наверное, процентов на девяносто. Там ничего не осталось, единичные здания остались. Единственное,  у меня претензии, кто этим занимался, Минск можно было восстановить, были каркасы старых зданий, и толстые стены. Украинцы восстановили свои старые площади, Польша восстановила, и Минск можно было, старый Минск можно было частично восстановить, и нужно было, но к власти пришли люди, которым на Минск было наплевать, честно говоря, это партизаны, которые не из Минска, не из города, и на ура все поломали и построили, ну, хороший проспект, все прочее, ностальгия остается, понимаете. Хотелось бы видеть еще и довоенный Минск. Тот, кто этого не пережил, не видел ничего, от нас это не зависело.

VII – 4.20

И: Скажите, пожалуйста, как в советское время относились к жертвам холокоста?

Р: А не было жертв холокоста, политика была такая, что евреев не было, было белорусы, жители, уничтожили белорусов, а не евреев, это скрывалось, это была политика закрытых глаз, не видишь, поэтому не было холокоста. 

И: Могли ли Вы говорить про трагедию минского гетто?

Р: Мог, говорить мог, не всегда меня слушали и хотели слушать, а говорить можно, пожалуйста, говорите, это не преследовалось. Вот построили Хатынь, вы были в Хатыни? Маленькая деревня, а в минском гетто погибло сто тысяч людей, и практически никаких памятников, это правильно? Минчан, и еще десять тысяч немецких, это правильная политика?

И: Еврейские организации в советское время предпринимали что-либо?

Р: А их не было почти, где их видели вы?

И: Когда появилась возможность?

Р: После развала Союза, после развала Советского Союза. 

И: Расскажите, как это происходило?

Р: Спонтанно. Люди организовывались в организации и общества, все это, проявлялись национальные чувства какие-то, не только, и белорусов, и русских, и поляков, другой процесс пошел, совсем другая жизнь. Это не только еврейские, все были зажаты. Да и продолжается, об этом говорить не стоит, история с Польшей сейчас, а началось из-за чего, из-за того, что в Бресте (видимо, имеется в виду Гродно) разогнали организацию.

И: Скажите у Вашей еврейской организации есть контакты с JOINT? 

Р: Очень плохие. Мы сами по себе. Ну, какие-то есть контакты, вообще, должны были быть, потому что JOINT существует за счет средств «ваинс конференс» в основном, знаете, что это такое?

И: Расскажите.

Р: «Ваинс конференс» - это в Германии создана организация, которая должна помогать жертвам холокоста, они для этого выделяют деньги. Нам они сейчас выплачивают, вы знаете, месячную пенсию, не очень большую, пособие, и эти деньги поступают. Правда, средства эти уменьшаются с каждым годом, поскольку этих жертв остается все меньше и меньше. Деньги попадают в JOINT, а JOINT распределяет их по своему усмотрению, а не тем, кому надо было бы. По их понятиям, они правильно делают. Поэтому, когда ставят вопрос о помощи нам, выделении помещения, мы натыкаемся на глухую стену, понимаете.
VII – 7.41

И: Как Вы считаете, почему у вас проблемы в контакте с этой организацией?

Р: Но не с нашей стороны, мы не создаем этих проблем и антагонизмов, не из-за нас. 

И: Это белорусский феномен или локальный, минский?

Р: В большей степени белорусский. В России, на Украине это лучше. Там выделяют помещения и средства в большей части, в Беларуси очень плохо. Вот посмотрите, громадное здание, там «Хесет», «Рахамин», «JOINT», у нас там комнатка на три организации половина вот этой. Это нормально? Чтобы мы могли собраться, поговорить, нет. Для того, чтобы собрать наш совет двенадцать человек, там нельзя поставить двенадцать стульев. В этом громадном здании. Это нормальное отношение? Нет.

И: Может быть, ситуация в других белорусских городах, в Гродно или в Бресте, другая?

Р: Ну, JOINT у нас один на всю Белоруссию, я думаю, что нет. В Москве, в Украине, даже в Молдавии другая ситуация, а в Белоруссии плохо. Почему, не знаю. При чем, это делается за средств жертвам холокоста, а нас тут осталось всего по Беларуси меньше двухсот человек. Но если считать официально, выступают, что люди погибшие в деревнях, других национальностей, они считают, что это тоже жертвы холокоста. Но это ведь неправильно. Понимаете, ну, убивали немцы людей за что-то, но не за национальную принадлежность, за то, что они выступали против Германии, за что-то, а тут просто от того, что они родились в другой семье. А сейчас, я слышал, в России говорят, что вообще не было холокоста, это выдумки, это евреи придумали, они хитрые, вот они придумали, что был холокост. А куда деть шесть миллионов погибших, я не знаю, куда отнести, к выдумке? 

И: Скажите, пожалуйста, Вы чувствуете какую-то дискриминацию по отношению к себе, являясь евреем? В настоящее время.

Р: От кого? На работе, нет, после работы в других общественных, я не чувствую, нет, я лично, нет. 

VII - 10.35

И: По отношению к еврейской организации, являясь ее членом?

Р: По отношению к еврейской организации от кого?

И: Власти.

Р: От власти в какой-то мере есть, я не знаю, но это не рекламируется. Если я скажу, что этого много, это будет неправда. Официально если мы обращаемся, они вроде помогают, это не чувствуется, но подспудно, конечно, чувствуется, есть же то что видно, айсберг весь внизу, а не наверху. 

И: Скажите, но Вы себя сейчас ощущаете евреем?

Р: Я? Но учтите, что я другой религии, как это понять? Я ощущаю, конечно, я родился в такой семье, правда, смешанной семье, но у меня другая религия, понимаете, в чем дело. Я не католик, я протестант. 

И: Расскажите, пожалуйста, какие компенсации Вы получили?

Р: Я получил пятнадцать тысяч марок – это от Фонда взаимопонимания и примирения, и из «Вайф конференса» я получаю в квартал триста восемьдесят евро – это не пенсия, это пособие, которое рассчитано до будущего года, будет ли оно дальше – не известно, то есть, когда назначали пособие, они подумали, что к этому времени мы все уже вымрем, а оказывается, мы еще немножко живем. Мы обращаемся, просим, чтобы продлили, но гарантии нет. А это мы получили как все узники концлагерей и гетто.

И: Скажите, пожалуйста, со стороны белорусских властей есть какие-то знаки…

Р: Особого внимания? Нет. Да вы посмотрите в Беларуси очень много получается националистической антисемитской литературы, это не прекращается, власти на это не обращают внимания, на все наши обращения ноль внимания. Это как понимать, внимание хорошее или плохое? К сожалению, это так, и в России тоже самое, все больше. Понимаете, национализм – он живуч, это страшное зло человечества, это не должно быть, любого национализма, независимо от национальности, будь он еврей, русский, турок, надо к людям относится за то, какие они есть, как они живут, как они действуют, за их праведность. Но это же изменить я не могу. В моей семье я могу изменить, а больше – нет. Я это и сделал. 

И: Что Вы думаете о культуре памяти в Беларуси по отношении к жертвам холокоста?

Р: Есть какая-то культура, не очень большая. То есть, если еврейские организации что-то делают, ставят памятник, не препятствуют, но и не помогают, денег никто не дает. 

VII - 13.52

И: Что Вы думаете об общей культуре памяти о Второй мировой войне в Беларуси?

Р: Ну, это в большей степени. Вот недавно было 60 лет Победы, много говорилось о памяти, о жертвах, о погибших, о живых, в этой части больше, несмотря на национальность. Вы же видели, наверное, смотрели, читали газеты, телевидение. Я считаю, что достаточно велико.

И: Вам бы хотелось что-нибудь изменить?

Р: Изменить? Я бы хотел изменить отношения между людьми вообще, но это не в моих силах.

И: Каким образом?
Р: Больше дружества, меньше зла, больше помощи друг другу, больше общения, хотелось бы, но это я не могу сделать. 

И: По Вашему мнению, как должны относиться молодые люди к воспоминаниям о Второй мировой войне?

Р: Хотелось бы, чтобы с вниманием и с сочувствием, но а как получается, так себе. Молодые люди многие не знают, что произошло во время войны, не знают и все, до них не дошло это, так же, как и до нас, до войны не доходило, что происходит в Германии, ну, не знали мы и все.

И: Говорите ли Вы с Вашими детьми и внуками о Ваших, о том, что Вы пережили во время войны?

Р: Не очень часто, но они в курсе дела, я им показывал заснятый фильм, знают, что со мной было и как это было, и говорю им, что я против национализма в любом его проявлении. Они это знают, я же говорю, у нас состав семьи характерный, ведь верно же? Жена русская, одна невестка белоруска, одна полька, это о чем-то говорит? Говорит. То есть, они воспитаны в духе интернационализма, без национализма любого, будь то еврейский, русский, китайский, какой хотите. Нету, у нас в семье этого нет, мы любим и хорошо относимся друг к другу. 

И: Расскажите, пожалуйста, что Вы делали после войны, чтобы справиться со своими воспоминаниями?

Р: Очень много работал и очень много учился. Не оставлял места в голове для воспоминаний – единственное, что я мог сделать. 

И: Вы хотели про это забыть?

Р: Хотел бы, но это невозможно, невозможно.

VII - 16.50

И: Как Вы сегодня относитесь к своим воспоминаниям?

Р: Я же говорю, для меня это очень болезненно. Вот сегодняшняя беседа мне стоит очень много нервов и здоровья, мне не хочется вспоминать и ворошить это все, но вместе с тем, я понимаю, что это надо, что кому-то надо передать это все, поэтому я иду на контакт в этой части. 

И: Вы можете вспомнить, когда впервые после войны Вы почувствовали себя счастливым?

Р: Когда увидел жену.

И: Расскажите, как это случилось?

Р: Очень просто, я жил в одном дворе, она приехала осенью из Харькова, поступила в институт, я увидел, идет по улице во дворе такая девушка. Тут же влюбился с первого взгляда. Это было громадное счастье, я не мог минуты быть без нее, мы встречались. Я из-за нее окончил институт и сдал экстерном, потому что она была на третьем курсе, а я еще никто, а я хотел быть равным, поэтому я учился, занимался и окончил, хотел быть таким же. Она была из культурной семьи, но я тоже. Самое счастливое в моей жизни, достаточно счастья, если оно продолжается шестьдесят лет. Как вы считаете? По-моему, да. Вот я любуюсь, смотрю на нее, мне хорошо, даже на фотографии. Вот скоро приедет, она на даче сейчас, приедет сегодня, а я приехал в воскресенье вечером. Вот. Иногда ругаемся, иногда миримся. Когда больше ругаемся, я шел, покупал ей хороший подарок, и все хорошо становилось, все, такой метод. Мы воспитали хороших детей, воспитали хороших внуков – это тоже счастье, я так думаю. Преданы друг другу все – это тоже важно, они так воспитаны. Вот и все. 

И: Скажите, пожалуйста, знакомы ли Вы с культурой памяти Второй мировой войны в Германии?

Р: В какой-то мере да, я же был в Германии, был в музеях, общался с многими людьми, даже пожилого возраста, которые считают то, что произошло, этого не должно было быть, вообще, вся война и все прочее. Пожилые люди больше идут на контакт, чем молодежь, кстати, чтобы вы знали это, особенно те, что остались одинокие, особенно женщины старые одинокие, у них никого не осталось. 
VII - 19.50

И: На какой контакт?

Р: Встречи языковые, просто беседа, больше никакого контакта. Воспоминания, беседы. Я как-то умею беседовать с людьми, войти в доверие немножко, они мне рассказывают свою жизнь, я – свою. Даже часто еду в транспорте, какая-нибудь женщина пожилая, подсяду, она мне рассказывает, с кем и как у нее было, кто погиб, как жила, ее отношение к этому, особенно, если погибли близкие, конечно, нехорошее отношение. Они считают, что виноват Гитлер, гитлеризм, фашизм. Это же люди, люди, которые много пережили. Память и переживание – это естественно для человека. 

И: Что Вы считаете, как Германии сегодня следует вспоминать о событиях Второй мировой войны?

Р: Официальный курс Германии – они против того, что произошло, и это преследуется по закону, но, видимо, есть еще и другие, потому что появляются марширующие нацисты, ломают памятники, пишут фашистские знаки на синагогах, на церквях. Это же есть, от этого никуда не уйдешь. Это не поощряется, официальная политика, она против, а неофициальная, это естественно, ведь многие воспитывались в семьях бывших нацистов, их дедушки, у некоторых может быть даже отцы еще. Первое воспитание происходит в семье, самое главное воспитание – это семейное, то что заложено в семье, то будет у человека, а если нет, то ничего не будет. Поэтому у некоторых неприятие этого всего, обида, никто не хотел поражения в войне, я же говорил, даже коммунисты не хотели, чтобы Германия проиграла войну. Официально – да, официально государство против нацизма, фашизма, а вместе с тем,  в Восточной Германии к власти пришли фашисты, вообще-то, если хотите знать, они выиграли на выборах, получили поддержку населения. Тут еще сказывается воспитание постсоветское, конечно, там же тоже было нечестно, двойные стандарты, говорили одно, а делали другое, так же было. 

И: Как Вы считаете, какую роль в международной политике сегодня занимает трагедия холокоста?

Р: Очень малую, это уже пройденный этап.

И: Почему Вы так считаете?

Р: Потому что я не вижу никаких проявлений против этого, я не вижу никаких выступлений. Как кто, мы как-то шевелимся, вы, кто-то еще. Не вижу, а хотелось бы. 
VII - 23.15

И: Что Вы думаете про политику Израиля?
Р: Как когда, по отношению к Палестине – неправильно, нельзя уничтожать любой народ, вместе с тем, очень много ошибок. Дело в том, что палестинцы – они особый народ, им дай палец – они забирают целую руку, там никогда не будет мира в Израиле, у Израиля нет будущего, он окружен арабскими государствами, которые намного больше его. Сегодня они и живут за счет средств Америки, но когда-то это кончится. Нет будущего у этой страны, я не верю, лично я не верю. Может я и не прав, но мне кажется, что это так. Очень жаль, они очень много сделали, очень культурная страна, но она военизирована, нельзя же быть, всю жизнь жить в состоянии войны, невозможно. Там мира не будет никогда. И помогают еще, когда-то чуть-чуть не стал мир – вмешался Советский Союз, послали туда Гречко, министра обороны, все поломали. Был такой период. И сейчас вроде они поддерживают страны, но они ведут свою политику, у них свои интересы, им наплевать на Израиль, им без разницы, им на многих людей наплевать. Возьмите историю в Ираке тоже, сколько жертв это принесло, и еще конца не видно. Афганская война, куда Россия влезла, Советский Союз, что они защищали там? Поэтому я думаю, что это плохо. 

И: Скажите, пожалуйста, что Вы думаете о вопросе виновности и возможности прощения?

Р: Я готов простить немецких солдат, я не имею претензий к немецкому народу, никаких, хорошо отношусь, вместе с тем, я не могу простить эсэсовцев, фашистов, которые убирали женщин, детей, не должно быть прощения, не верю я, как можно их простить, тем более, что их психика не изменилась, они же такие были, такие остались. Они готовы опять убивать, те, кто остались живы, их мало, правда. Я не верю, я не могу их простить, правда, некоторые, приезжала к нам проповедница из Америки, что она им всем простила. Я говорю: «Как же Вы могли им всем простить, если сегодня маршируют толпы фашистов по Германии?» Как можно простить погибших близких, погибших людей? Они должны быть наказаны, не обязательно их убивать, но изолированы они должны быть как-то. Я против прощения. Я говорю, против солдат – нет, народ не виноват, он как любой народ поддается легко на агитацию, толпа – это толпа, так что, всеобщего прощения не должно быть и не может быть. 
Это невозможно, это мое мнение, я не знаю, может быть, у вас другое. Я не могу простить, я не могу простить тех, кто закопали живьем моих братьев, тех, которые убивали детей, разбивали головой об стенку, как его простить можно, почему? Не верю и не хочу. Самое главное, что я не хочу прощать. Я был много раз в Германии, я общался с многими людьми – нормальный народ, нормальные люди в основной массе своей, но те, кто виноват, должны понести наказание, не все еще наказаны. Это мое мнение, это не политика, это мнение рядового человека, который много пережил, много видел, и который не в состоянии с этим смириться. Я не хочу, даже не хочу. У меня много друзей в Германии, я созваниваюсь, общаюсь, нормальный народ, я не имею претензий к германскому народу, кстати, не немецкому, а германскому. В Германии нет немцев, там германцы живут, правильно? Правильно. Германия много пережила, в свое время пережила объединение разных княжеств – это было тоже нелегкий путь, много войны, и Первая мировая, и Вторая мировая – это жертвы, жертвы, жертвы. Германия пострадала не меньше, чем Советский Союз, меньше жертв, потому что она сама по себе меньше, и политика военная была умнее, не посылали людей на смерть не думая. Но Сталин убил больше людей, чем во время войны погибло. Можно это простить? Нет. Так и тут тоже самое. Все. 

И: Спасибо.

Р: Да не за что, может быть, я говорю не то, что вам нравится, но это мое мнение. 
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